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1 М ет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в 
Петербурге; для него он составляет все. Чем не блестит эта улица-кра
савица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных 
ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только 
кто имеет двадцать пять лет от роду, прекрасные усы и удивительно 
сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают 
белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге 
от Невского проспекта. А дамы!—о, дамам еще больше приятен 
Невский проспект. Да и кому же он не приятен? Едва только взойдешь 
на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы 
имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но взошедши на него, 
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верно, позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где пока
зываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность 
и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, 
человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели 
в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где 
жадность, и корысть, и надобность выражаются на идущих и летящих 
в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая комму
никация Петербурга. Здесь житель Петербургской, или Выборгской 
части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках, 
или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним 
непременно. Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят 
такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский 
проспект! Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга! 
Как чисто подметены его тротуары, и, боже, сколько ног оставило 
на нем следы свои! И неуклюжий грязный сапог отставного сол
дата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит, 
и миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, 
оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазина, как 
подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд 
прапорщика, проводящая по нем резкую царапину,—все вымещает 
на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая 
совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! 
Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток! Начнем 
с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими только 
что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных 
платьях и салопах, совершающими свои наезды на церкви и на со
страдательных прохожих. Тогда Невский проспект пуст: плотные 
содержатели магазинов и их комми еще спят в своих голландских 
рубашках или мылят свою благородную щеку и пьют кофе; нищие 
собираются у дверей кондитерских, где сонный ганимед, летавший 
вчера, как муха, с шоколадом, вылезает с метлой в руке, без галстуха, 
и швыряет им черствые пироги и объедки. По улицам плетется 
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нужный народ: иногда переходят ее русские мужики, спешащие на 
работу, в сапогах, запачканных известью, которых и Екатерининский 
канал, известный своею чистотою, не в состоянии бы был обмыть. 
В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что 
русский народ любит изъясняться такими резкими выражениями, 
каких они, верно, не услышат даже в театре. Иногда сонный чиновник 
проплетется с портфелем под мышкою, если через Невский проспект 
лежит ему дорога в департамент. Можно сказать решительно, что 
в это время, т. е. до 12 часов, Невский проспект не составляет ни 
для кого цели, он служит только средством; он постепенно напол
няется лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады, 
но вовсе не думающими о нем. Русский мужик говорит о гривне 
или о семи грошах меди, старики и старухи размахивают руками 
или говорят сами с собою, иногда с довольно разительными жестами, 
но никто их не слушает и не смеется над ними, выключая только 
разве мальчишек в пестрядевых халатах, с пустыми штофами или 
готовыми сапогами в руках, бегущих молниями по Невскому про
спекту. В это время, что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже, вместо 
шляпы, картуз был у вас на голове, хотя бы воротнички слишком 
далеко высунулись из вашего галстуха,—никто этого не заметит.

В 12 часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех 
наций с своими питомцами в батистовых воротничках. Английские 
Джонсы и французские Коки идут под руку с вверенными их родитель
скому попечению питомцами и с приличною солидностию изъясняют 
им, что вывески над магазинами делаются для того, чтобы можно 
было посредством их узнать, что находится в самых магазинах. Гувер
нантки, бледные мисы и розовые славянки, идут величаво позади 
своих легоньких вертлявых девчонок, приказывая им поднимать не
сколько выше плечо и держаться прямее; короче сказать, в это время 
Невский проспект—педагогический Невский проспект. Но чем ближе к 
двум часам, тем уменьшается число гувернеров, педагогов и детей: они, 
наконец, вытесняются нежными их родителями, идущими под руку 
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с своими пестрыми, разноцветными, слабонервными подругами. Мало- 
по-малу присоединяются к их обществу все, окончившие довольно 
важные домашние занятия, как-то: поговорившие с своим доктором 
о погоде и о небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшие 
о здоровьи лошадей и детей своих, впрочем, показывающих большие 
дарования, прочитавшие афишу и важную статью в газетах о приез
жающих и отъезжающих, наконец, выпившие чашку кофею и чаю; 
к ним присоединяются и те, которых завидная судьба наделила 
благословенным званием чиновников по особенным поручениям. 
К ним присоединяются и те, которые служат в иностранной коллегии 
и отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже, какие 
есть прекрасные должности и службы ! Как они возвышают и услаж
дают душу! Но увы, я не служу и лишен удовольствия видеть 
тонкое обращение с собою начальников. Все, что вы ни встретите 
на Невском проспекте, все исполнено приличия: мужчины в длинных 
сюртуках с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых 
и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках. Вы здесь встретите 
бакенбарды, единственные, пропущенные с необыкновенным и изуми
тельным искусством под галстух, бакенбарды бархатные, атласные, 
черные, как соболь или уголь, но увы, принадлежащие только одной 
иностранной коллегии. Служащим в других департаментах провидение 
отказало в черных бакенбардах, они должны, к величайшей непри
ятности своей, носить рыжие. Здесь вы встретите усы, чудные, ника
ким пером, никакою кистью неизобразимые; усы, которым посвящена 
лучшая половина жизни — предмет долгих бдений во время дня и ночи, 
усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы и кото
рых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорты помад, усы, 
которые заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагою, усы, 
к которым дышит самая трогательная привязанность их поссесоров 
и которым завидуют проходящие. Тысячи сортов шляпок, платьев, 
платков пестрых, легких, к которым иногда в течение целых двух 
дней сохраняется привязанность их владетельниц, ослепят хоть кого
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на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков 
поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными 
жуками мужеского пола. Здесь вы встретите такие талии, какие даже 
вам не снились никогда: тоненькие, узенькие, талии никак не толще 
бутылочной шейки, встретясь с которыми вы почтительно’отойдете 
к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым 
локтем; сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь 
от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее 
произведение природы и искусства. А какие встретите вы дамские 
рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько 
похожи на два воздухоплавательные шара, так что дама вдруг бы 
поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина; потому что 
даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко 
рту бокал, наполненный шампанским. Нигде при взаимной встрече не 
раскланиваются так благородно и непринужденно, как на Невском про
спекте. Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку верх искус
ства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, иногда та
кую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову, иногда та
кую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица и поднимете 
ее вверх. Здесь вы встретите разговаривающих о концерте или о погоде 
с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства. 
Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений. 
Создатель! Какие странные характеры встречаются на Невском про
спекте! Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, 
непременно посмотрят на сапоги ваши и, если вы пройдете, они 
оборотятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сих пор не 
могу понять, отчего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, 
но однако же ничуть не бывало: они большею частию служат в разных 
департаментах, многие из них превосходным образом могут написать 
отношение из одного казенного места в другое, или же люди, зани
мающиеся прогулками, чтением газет по кондитерским, словом, большею 
частию всё порядочные люди. В это благословенное время от 2-х 
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до 3-х часов пополудни, которое может назваться движущеюся 
столицею Невского проспекта, происходит главная выставка всех 
лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук 
с лучшим бобром, другой греческий прекрасный нос, третий несет 
превосходные бакенбарды, четвертая пару хорошеньких глазок и уди
вительную шляпку, пятый перстень с талисманом на щегольском 
мизинце, шестая ножку в очаровательном башмачке, седьмой галстух, 
возбуждающий удивление, осьмой усы, повергающие в изумление. 
Но бьет три часа, и выставка оканчивается, толпа редеет... В три 
часа новая перемена. На Невском проспекте вдруг настает весна: 
он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах. Голодные 
титулярные, надворные и прочие советники стараются всеми силами 
ускорить свой ход. Молодые коллежские регистраторы, губернские 
и коллежские секретари спешат еще воспользоваться временем и прой- 
титься по Невскому проспекту с осанкою, показывающею, что они 
вовсе не сидели 6 часов в присутствии. Но старые коллежские 
секретари, титулярные и надворные советники идут скоро, потупивши 
голову: им не до того, чтобы заниматься рассматриванием прохожих; 
они еще не вполне оторвались от забот своих; в их голове ералаш 
и целый архив начатых и неоконченных дел; им долго вместо вывески 
показывается картонка с бумагами или полное лицо правителя 
канцелярии.

С четырех часов Невский проспект пуст, и вряд ли вы встретите 
на нем хотя одного чиновника. Какая-нибудь швея из магазина 
перебежит чрез Невский проспект с коробкою в руках, какая-нибудь 
жалкая добыча человеколюбивого повытчика, пущенная по-миру во 
фризовой шинели, какой-нибудь заезжий чудак, которому все часы 
равны, какая-нибудь длинная высокая англичанка с ридикюлем 
и книжкою в руках, какой-нибудь артельщик, русский человек 
в демикотоновом сюртуке с талией на спине, с узенькою бородою, 
живущий всю жизнь на живую нитку, в котором все шевелится: 
спина, и руки, и ноги, и голова, когда он учтиво проходит по тротуару,

14







иногда низкий ремесленник, больше никого не встретите вы на 
Невском проспекте.

Но как только сумерки упадут на домы и улицы, и будошник, 
накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, 
а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые 
не смеют показаться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает 
и начинает шевелиться. Тогда настает то таинственное время, когда 
лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет. Вы встретите 
очень много молодых людей, большею частью холостых, в теплых 
сюртуках и шинелях. В это время чувствуется какая-то цель, или 
лучше что-то похожее на цель. Что-то чрезвычайно безотчетное, 
шаги всех ускоряются и становятся вообще очень неровны. Длинные 
тени мелькают по стенам и мостовой и чуть не достигают головами 
Полицейского моста. Молодые коллежские регистраторы, губернские 
и коллежские секретари очень долго прохаживаются; но старые 
коллежские регистраторы, титулярные и надворные советники боль
шею частию сидят дома, или потому что это народ женатый, или 
потому что им очень хорошо готовят кушанье живущие у них в домах 
кухарки-немки. Здесь вы встретите почтенных стариков, которые 
с такою важностью и с таким удивительным благородством прогу
ливались в два часа по Невскому проспекту. Вы их увидите бегущими 
так же, как молодые коллежские регистраторы, с тем чтобы заглянуть 
под шляпку издали завиденной дамы, которой толстые губы и щеки, 
нащекатуренные румянами, так нравятся многим гуляющим, а более 
всего сидельцам, артельщикам, купцам, всегда в немецких сюртуках 
гуляющим целою толпою и обыкновенно под-руку.

— Стой !—закричал в это время поручик Пирогов, дернув шедшего 
с ним молодого человека во фраке и плаще.—Видел?

— Видел, чудная, совершенно Перуджинова Бианка.
— Да ты о ком говоришь?
— Об ней, о той, что с темными волосами, и какие глаза, боже,

какие глаза! Все положение, и контура, и оклад лица—чудеса.
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— Я говорю тебе о блондинке, что прошла за ней в ту сторону. 
Что ж ты не идешь за брюнеткою, когда она так тебе понравилась?

— О, как можно!—воскликнул закрасневшись молодой человек 
во фраке.—Как будто она из тех, которые ходят ввечеру по Невскому 
проспекту; это должна быть очень знатная дама,—продолжал он, 
вздохнувши,—один плащ на ней стоит рублей восемьдесят!

— Простак!—закричал Пирогов, насильно толкнувши его в ту 
сторону, где развевался яркий плащ ее.—Ступай, простофиля, про
зеваешь! А я пойду за блондинкою.

Оба приятеля разошлись.
„Знаем мы вас всех“, думал про себя с самодовольною и само

надеянною улыбкою Пирогов, уверенный, что нет красоты, могшей 
бы ему противиться.

Молодой человек во фраке и плаще робким и трепетным шагом 
пошел в ту сторону, где развевался вдали пестрый плащ, то оки
дывавшийся ярким блеском по мере приближения к свету фонаря, 
то мгновенно покрывавшийся тьмою по удалении от него. Сердце 
его билось, и он невольно ускорял шаг свой. Он не смел и думать 
о том, чтобы получить какое-нибудь право на внимание улетавшей 
вдали красавицы, тем более допустить такую черную мысль, о ка
кой намекал ему поручик Пирогов; но ему хотелось только видеть 
дом, заметить, где имеет жилище это прелестное существо, которое, 
казалось, слетело с неба прямо на Невский проспект и, верно, улетит 
неизвестно куда. Он летел так скоро, что сталкивал беспрестанно 
с тротуара солидных господ с седыми бакенбардами. Этот молодой 
человек принадлежал к тому классу, который составляет у нас до
вольно странное явление и столько же принадлежит к гражданам
Петербурга, сколько лицо, являющееся нам в сновидении, принад
лежит к существенному миру. Это исключительное сословие очень 
необыкновенно в том городе, где всё или чиновники, или ку 
или мастеровые немцы. Это был художник. Не правда ли, странное 
явление? Художник петербургский! Художник в земле снегов, худож
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ник в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, 
туманно. Эти художники вовсе не похожи на художников италиян- 
ских, гордых, горячих, как Италия и ее небо; напротив того, это 
большею частию добрый, кроткий народ, застенчивый, беспечный, 
любящий тихо свое искусство, пьющий чай с двумя приятелями 
своими в маленькой комнате, скромно толкующий о любимом пред
мете и вовсе небрегущий об излишнем. Он вечно зазовет к себе 
какую-нибудь нищую старуху и заставит ее просидеть битых часов 
шесть с тем, чтобы перевести на полотно ее жалкую, бесчувствен
ную мину. Он рисует перспективу своей комнаты, в которой является 
всякий художественный вздор: гипсовые руки и ноги, сделавшиеся 
кофейными от времени и пыли, изломанные живописные станки, 
опрокинутая палитра, приятель, играющий на гитаре, стены, запач
канные красками, с растворенным окном, сквозь которое мелькает 
бледная Нева и бедные рыбаки в красных рубашках. У них всегда 
почти на всем серенький мутный колорит,—неизгладимая печать 
севера. При всем том они с истинным наслаждением трудятся над 
своею работою. Они часто питают в себе истинный талант, и если 
бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, верно, раз
вился так же вольно, широко и ярко, как растение, которое выносят 
наконец из комнаты на чистый воздух. Они вообще очень робки; 
звезда и толстый эполет приводят их в такое замешательство, что 
они невольно понижают цену своих произведений. Они любят иногда 
пощеголять, но щегольство это всегда кажется на них слишком 
резким и несколько походит на заплату. На них встретите вы иногда 
отличный фрак и запачканный плащ, дорогой бархатный жилет и 
сюртук весь в красках. Таким же самым образом, как на неокон
ченном их пейзаже увидите вы иногда нарисованную вниз головою 
нимфу, которую он, не найдя другого места, набросал на запачкан
ном грунте прежнего своего произведения, когда-то писанного им 
с наслаждением. Он никогда не глядит вам прямо в глаза, если же 
глядит, то как-то мутно, неопределенно; он не вонзает в вас ястре
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биного взора наблюдателя или соколиного взгляда кавалерийского 
офицера. Это происходит оттого, что он в одно и то же время ви
дит и ваши черты и черты какого-нибудь гипсового Геркулеса, 
стоящего в его комнате; или ему представляется его же собственная 
картина, которую он еще думает произвесть. От этого он отвечает 
часто несвязно, иногда невпопад, и мешающиеся в его голове 
предметы еще более увеличивают его робость. К такому роду при
надлежал описанный нами молодой человек, художник Пискарев, 
застенчивый, робкий, но в душе своей носивший искры чувства, 
готовые при удобном случае превратиться в пламя. С тайным тре
петом спешил он за своим предметом, так сильно его поразившим, 
и, казалось, дивился сам своей дерзости. Незнакомое существо, к ко
торому так прильнули его глаза, мысли и чувства, вдруг поворо
тило голову и взглянуло на него. Боже, какие божественные черты! 
Ослепительной белизны прелестнейший лоб осенен был прекрасными 
как агат волосами. Они вились, эти чудные локоны, и часть их, 
падая из-под шляпки, касалась щеки, тронутой тонким свежим ру
мянцем, проступившим от вечернего холода. Уста были замкнуты 
целым роем прелестнейших грез. Все, что остается от воспоминания 
о детстве, что дает мечтание и тихое вдохновение при светящейся 
лампаде,—все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось в ее 
гармонических устах. Она взглянула на Пискарева, и при этом взгляде 
затрепетало его сердце; она взглянула сурово, чувство негодования 
проступило у ней на лице при виде такого наглого преследования; 
но на этом прекрасном лице и самый гнев был обворожителен. 
Постигнутый стыдом и робостью, он остановился, потупив глаза; 
но как утерять это божество и не узнать даже той святыни, где 
оно опустилось гостить. Такие мысли пришли в голову молодому 
мечтателю, и он решился преследовать. Но чтобы не дать этого 
заметить, он отдалился на дальнее расстояние, беспечно глядел по 
сторонам и рассматривал вывески, а между тем не упускал из виду 
ни одного шага незнакомки. Проходящие реже начали мелькать,
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улица становилась тИИ се; красавица оглянулась, и ему показалось,
как будто легкая улыбка сверкнула на губах ее. Он весь задрожал 
и не верил своим глазам. Нет, это фонарь обманчивым светом своим 
выразил на лице ее подобие улыбки, нет, это собственные мечты 
смеются над ним. Но дыхание занялось в его груди, все в нем 
обратилось в определенный трепет, все чувства его горели, и все 
перед ним окинулось каким-то туманом. Тротуар несся под ним, 
кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растя
гивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка 
валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми 
словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, 
на самой реснице его глаз. И все это произвел один взгляд, один 
поворот хорошенькой головки. Не слыша, не видя, не внимая, он 
несся по легким следам прекрасных ножек, стараясь сам умерить 
быстроту своего шага, летевшего под такт сердца. Иногда овладе
вало им сомнение: точно ли выражение ее лица было так благо
склонно, и тогда он на минуту останавливался, но сердечное биение, 
непреодолимая сила и тревога всех чувств стремила его вперед. 
Он даже не заметил, как вдруг возвысился перед ним четырех
этажный дом, все четыре ряда окон, светившиеся огнем, глянули 
на него разом, и нерилы у подъезда противупоставили ему железный 
толчок свой. Он видел, как незнакомка летела по лестнице, оглянулась, 
положила на губы палец и дала знак следовать за собою. Колени 
его дрожали; чувства, мысли горели; молния радости нестерпимым 
острием вонзилась в его сердце. Нет, это уже не мечта! Боже! 
Сколько счастия в один миг ! Такая чудесная жизнь в двух минутах !

Но не во сне ли это всё? Ужели та, за один небесный взгляд ко
торой он готов бы был отдать всю жизнь, приблизиться к жилищу 
которой уже он почитал за неизъяснимое блаженство, ужели та была 
сейчас так благосклонна и внимательна к нему. Он взлетел на 
лестницу. Он не чувствовал никакой земной мысли; он не был 
разогрет пламенем земной страсти, нет, он был в эту минуту чист 
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и непорочен, как девственный юноша, еще дышащий неопределенною 
духовною потребностью любви. И то, что возбудило бы в развратном 
человеке дерзкие помышления, то самое, напротив, еще более освятило 
их. Это доверие, которое оказало ему слабое прекрасное существо, 
это доверие наложило на него обет строгости рыцарской, обет рабски 
исполнять все повеления ее. Он только желал, чтоб эти веления 
были как можно более трудны и неудобоисполняемы, чтобы с большим 
напряжением сил лететь преодолевать их. Он не сомневался, что 
какое-нибудь тайное и вместе важное происшествие заставило незна
комку ему ввериться; что от него, верно, будут требоваться значи
тельные услуги, и он чувствовал уже в себе силу и решимость на все.

Лестница вилась, и вместе с нею вились его быстрые мечты. 
„Идите осторожнее!"—зазвучал как арфа голос и наполнил все жилы 
его новым трепетом. В темной вышине четвертого этажа незна
комка постучала в дверь—она отворилась, и они вошли вместе. 
Женщина довольно недурной наружности встретила их со свечою 
в руке, но так странно и нагло посмотрела на Пискарева, что он 
опустил невольно свои глаза. Они вошли в комнату. Три женские 
фигуры в разных углах представились его глазам. Одна расклады
вала карты; другая сидела за фортепианом и играла двумя пальцами 
какое-то жалкое подобие старинного полонеза; третья сидела перед 
зеркалом, расчесывая гребнем свои длинные волосы, и вовсе не 
думала оставить туалета своего при входе незнакомого лица. Какой-то 
неприятный беспорядок, который можно встретить только в беспечной 
комнате холостяка, царствовал во всем. Мебели довольно хорошие 
были покрыты пылью; паук застилал своею паутиною лепной карниз; 
сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестел сапог со 
шпорою и краснела выпушка мундира; громкий мужской голос 
и женский смех раздавались без всякого принуждения.

Боже, куда зашел он! Сначала он не хотел верить и начал 
пристальнее всматриваться в предметы, наполнявшие комнату; но 
голые стены и окна без занавес не показывали никакого присут-







ствия заботливой хозяйки, изношенные лица этих жалких созданий, 
из которых одна села почти перед его носом и так же спокойно 
его рассматривала, как пятно на чужом платье,—всё это уверило 
его, что он зашел в тот отвратительный приют, где основал свое 
жилище жалкий разврат, порожденный мишурною образованностию 
и страшным многолюдством столицы. Тот приют, где человек свя
тотатственно подавил и посмеялся над всем чистым и святым, 
украшающим жизнь, где женщина, эта красавица мира, венец тво
рения, обратилась в какое-то странное, двусмысленное существо, 
где она вместе с чистотою души лишилась всего женского и отвра
тительно присвоила себе ухватки и наглости мужчины и уже 
перестала быть тем слабым, тем прекрасным и так отличным от 
нас существом. Пискарев мерял ее с ног до головы изумленными 
глазами, как бы еще желая увериться, та ли это, которая так 
околдовала и унесла его на Невском проспекте. Но она стояла перед 
ним так же хороша; волосы ее были так же прекрасны; глаза ее 
казались всё еще небесными. Она была свежа; ей было только 17 лег; 
видно было, что еще недавно настигнул ее ужасный разврат; он 
еще не смел коснуться к ее щекам, они были свежи и легко отте
нены тонким румянцем—она была прекрасна.

Он неподвижно стоял перед нею и уже готов был так же 
простодушно позабыться, как позабылся прежде. Но красавица на
скучила таким долгим молчанием, и значительно улыбнулась, глядя 
ему прямо в глаза. Но эта улыбка была исполнена какой-то жалкой 
наглости; она так была странна и так же шла к ее лицу, как идет 
выражение набожности роже взяточника или бухгалтерская книга 
поэту.—Он содрогнулся. Она раскрыла свои хорошенькие уста и стала 
говорить что-то, но всё это было так глупо, так пошло... Как будто 
вместе с непорочностию оставляет и ум человека. Он уже ничего 
не хотел слышать. Он был чрезвычайно смешон и прост как дитя. 
Вместо того, чтобы воспользоваться такою благосклонностью, вместо 
того, чтобы обрадоваться такому случаю, какому, без сомнения, обра- 
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довален бы на его месте всякий другой, он бросился со всех ног, 
как дикая коза, и выбежал на улицу.

Повесивши голову и опустивши руки, сидел он в своей комнате, 
как бедняк, нашедший бесценную жемчужину и тут же выронивший 
ее в море. „Такая красавица, такие божественные черты, и где же? 
В каком месте?.." Вот все, что он мог выговорить.

В самом деле, никогда жалость так сильно не овладевает нами, 
как при виде красоты, тронутой тлетворным дыханием разврата. 
Пусть бы еще безобразие дружилось с ним, но красота, красота 
нежная... она только с одной непорочностью и чистотой сливается 
в наших мыслях. Красавица, так околдовавшая бедного Пискарева, 
была действительно чудесное, необыкновенное явление. Ее пребы
вание в этом презренном кругу еще более казалось необыкновен
ным. Все черты ее были так чисто образованы, все выражение 
прекрасного лица ее было означено таким благородством, что никак 
бы нельзя было думать, чтобы разврат распустил над нею страш
ные свои когти. Она бы составила неоцененный перл, весь мир, весь 
рай, все богатство страстного супруга; она была бы прекрасной ти
хой звездой в незаметном семейном кругу и одним движением пре
красных уст своих давала бы сладкие приказания. Она бы соста
вила божество в многолюдном зале на светлом паркете при блеске 
свечей, при безмолвном благоговении толпы поверженных у ног ее 
поклонников;—но увы! Она была какою-то ужасною волею адского 
духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом 
в свою пучину.

Проникнутый разрывающею жалостью, сидел он перед наго
ревшею свечою. Уже и полночь давно минула, колокол башни бил 
половину первого, а он сидел неподвижный, без сна, без деятельного 
бдения. Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже было 
начала тихонько одолевать его, уже комната начала исчезать, один 
только огонь свечи просвечивал сквозь одолевавшие его грезы, как 
вдруг стук у дверей заставил его вздрогнуть и очнуться. Дверь 
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отворилась, и вошел лакей в богатой ливрее. В его уединенную 
комнату никогда не заглядывала богатая ливрея, притом в такое 
необыкновенное время... Он недоумевал и с нетерпеливым любопыт
ством смотрел на пришедшего лакея.

— Та барыня,—произнес с учтивым поклоном лакей,—у ко
торой вы изволили за несколько часов перед сим быть, приказала 
просить вас к себе и прислала за вами карету.

Пискарев стоял в безмолвном удивлении: „карету, лакей в ливрее!..
Нет, здесь, верно, есть какая-нибудь ошибка../4

— Послушайте, любезный,—произнес он с робостью.—Вы, верно, 
не туда изволили зайти. Вас барыня, без сомнения, прислала за кем- 
нибудь другим, а не за мною.

— Нет, сударь, я не ошибся. Ведь вы изволили проводить бары
ню пешком к дому, что в Литейной, в комнату четвертого этажа?

— Я.
— Ну, так пожалуйте поскорее, барыня непременно желает ви

деть вас и просит вас уже пожаловать прямо к ним на дом. 
Пискарев сбежал с лестницы. На дворе, точно, стояла карета.

Он сел в нее, дверцы хлопнули, камни мостовой загремели под коле
сами и копытами—и освещенная перспектива домов с яркими вывес
ками понеслась мимо каретных окон. Пискарев думал во всю дорогу 
и не знал, как разрешить это приключение. Собственный дом, карета, 
лакей в богатой ливрее... все это он никак не мог согласить с комна
тою в четвертом этаже, пыльными окнами и расстроенным форте- 
пианом. Карета остановилась перед ярко освещенным подъездом, и 
его разом поразили: ряд экипажей, говор кучеров, ярко освещенные 
окна и звуки музыки. Лакей в богатой ливрее высадил его из ка
реты и почтительно проводил в сени с мраморными колоннами, с
облитым золотом niвейцаром, с разбросанными плащами и шубами,
с яркою лампою. Воздушная лестница с блестящими перилами, наду
шенная ароматами, неслась вверх. Он уже был на ней, уже взошел
в первую залу, испугавшись и попятившись с первым шагом от 
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ужасного многолюдства. Необыкновенная пестрота лиц привела его 
в совершенное замешательство; ему казалось, что какой-то демон 
искрошил весь мир на множество разных кусков, и все эти куски 
без смысла, без толку смешал вместе. Сверкающие дамские плечи 
и черные фраки, люстры, лампы, воздушные летящие газы, эфирные 
ленты и толстый контрабас, выглядывавший из-за перил великолеп
ных хоров—все было для него блистательно. Он увидел за одним 
разом столько почтенных стариков и полустариков с звездами на 
фраках, дам, так легко, гордо и грациозно выступавших по паркету 
или сидевших рядами; он услышал столько слов французских и англий
ских; к тому же молодые люди в черных фраках были исполнены 
такого благородства, с таким достоинством говорили и молчали, так 
не умели сказать ничего лишнего, так величаво шутили, так почти
тельно улыбались, такие превосходные носили бакенбарды, так искусно 
умели показывать отличные руки, поправляя галстух, дамы так 
были воздушны, так погружены в совершенное самодовольство и 
упоение, так очаровательно потупляли глаза, что... но один уже сми
ренный вид Пискарева, прислонившегося с боязнию к колонне, по
казывал, что он растерялся вовсе. В это время толпа обступила 
танцующую группу. Они неслись, увитые прозрачным созданием 
Парижа, в платьях, сотканных из самого воздуха; небрежно касались 
они блестящими ножками паркета и были более эфирны, нежели 
если бы вовсе его не касались. Но одна между ими всех лучше, 
всех роскошнее и блистательнее одета. Невыразимое, самое тонкое 
сочетание вкуса разлилось во всем ее уборе, и при всем том она, 
казалось, вовсе о нем не заботилась, и оно вылилось невольно само 
собою. Она и глядела и не глядела на обступившую толпу зрителей, 
прекрасные длинные ресницы опустились равнодушно, и сверкающая 
белизна лица ее еще ослепительнее бросилась в глаза, когда легкая тень 
осенила при наклоне головы очаровательный лоб ее.

Пискарев употребил все усилия, чтобы раздвинуть толпу и рас
смотреть ее; но к величайшей досаде какая-то огромная голова с тем- 



ними курчавыми волосами заслоняла ее беспрестанно; притом толпа 
его притиснула так, что не смел податься вперед, не смел попятиться 
назад, опасаясь толкнуть каким-нибудь образом какого-нибудь тай
ного советника. Но вот он продрался-таки вперед и взглянул на свое 
платье, желая прилично оправиться: творец небесный, что это! На 
нем был сюртук и весь запачканный красками; спеша ехать, он 
позабыл даже переодеться в пристойное платье. Он покраснел до 
ушей и, потупив голову, хотел провалиться, но провалиться реши
тельно было некуда: камер-юнкера в блестящем костюме сдвинулись 
позади его совершенною стеною. Он уже желал быть как можно
подалее от красав] ,ы с прекрасным лбом и ресницами. Со страхом
поднял глаза посмотреть, не глядит ли она на него: боже! Она стоит 
перед ним... Но что это? Что это? „Это она!“ вскрикнул он почти 
во весь голос. В самом деле, это была она, та самая, которую встре
тил он на Невском и которую проводил к ее жилищу.

Она подняла между тем свои ресницы и глянула на всех своим 
ясным взглядом. „Ай, ай, ай, как хороша!..“ мог только выговорить 
он с захватившимся дыханием. Она обвела своими глазами весь круг, 
наперерыв жаждавший остановить ее внимание, но с каким-то уто
млением и невниманием она скоро отвратила их и встретилась с глазами 
Пискарева. О, какое небо! Какой рай! Дай силы, создатель, перенести 
это! Жизнь не вместит его, он разрушит и унесет душу! Она подала 
знак, но не рукою, не наклонением головы, нет, в ее сокрушитель
ных глазах выразился этот знак таким тонким незаметным выра
жением, что никто не мог его видеть, но он видел, он понял его. Танец 
длился долго; утомленная музыка, казалось, вовсе погасала и замирала, 
и опять вырывалась, визжала и гремела; наконец—конец!—Она села, 
грудь ее воздымалась под тонким дымом газа; рука ее (создатель, 
какая чудесная рука!) упала на колени, сжала под собою ее воздуш
ное платье, и платье под нею, казалось, стало дышать музыкою, 
и тонкий сиреневый цвет его еще виднее означал яркую белизну 
этой прекрасной руки. Коснуться бы только ее—и ничего больше!
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Никаких других желаний—они все дерзки... Он стоял у ней за сту
лом, не смея говорить, не смея дышать.

— Вам было скучно?—произнесла она.—Я также скучала. Я 
замечаю, что вы меня ненавидите...—прибавила она, потупив свои 
длинные ресницы.

„Вас ненавидеть? Мне? Я...“ хотел было произнесть совершенно 
потерявшийся Пискарев и наговорил бы, верно, кучу самых несвяз
ных слов, но в это время подошел камергер с острыми и приятными 
замечаниями, с прекрасным завитым на голове хохлом. Он довольно 
приятно показывал ряд довольно недурных зубов и каждою остротою 
своею вбивал острый гвоздь в его сердце. Наконец, кто-то из посто
ронних, к счастию, обратился к камергеру с каким-то вопросом.

— Как это несносно!—сказала она, подняв на него свои небес
ные глаза.—Я сяду на другом конце зала; будьте там!—Она про
скользнула между толпою и исчезла. Он как помешанный растол
кал толпу и был уже там.

Так, это она! Она сидела, как царица, всех лучше, всех пре
краснее, и искала его глазами.

— Вы здесь?—произнесла она тихо.—Я буду откровенна перед 
вами: вам, верно, странными показались обстоятельства нашей встречи. 
Неужели вы думаете, что я могу принадлежать к тому презренному 
классу творений, в котором вы встретили меня. Вам кажутся стран
ными мои поступки, но я вам открою тайну: будете ли вы в состоя
нии,—произнесла она, устремив пристально на его глаза свои,— 
никогда не изменить ей.

— О, буду! Вуду! Вуду!..
Но в это время подошел довольно пожилой человек, заговорил 

с ней на каком-то непонятном для Пискарева языке и подал ей 
руку. Она умоляющим взглядом посмотрела на Пискарева и дала 
знак остаться на своем месте и ожидать ее прихода, но в припадке 
нетерпения он не в силах был слушать никаких приказаний, даже 
из ее уст. Он отправился вслед за нею; но толпа разделила их.
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Он уже не видел сиреневого платья; с беспокойством проходил он 
из комнаты в комнату и толкал без милосердия всех встречных, 
но во всех комнатах всё сидели тузы за вистом, погруженные в мертвое 
молчание. В углу комнаты спорило несколько пожилых людей о пре
имуществе военной службы перед статскою; в другом люди в прево
сходных фраках бросали легкие замечания о многотомных трудах 
поэта-труженика. Пискарев чувствовал, что один пожилой человек 
с почтенною наружностью схватил его за пуговицу фрака и представ
лял на его суждение одно весьма справедливое замечание, но он грубо 
оттолкнул его, даже не заметивши, что у него на шее был довольно 
значительный орден. Он перебежал в другую комнату—и там нет ее. 
В третью — тоже нет. „Где же она! Дайте ее мне! О, я не могу 
жить, не взглянувши на нее! Мне хочется выслушать, что она хотела 
сказать44 — но все поиски его оставались тщетными. Беспокойный, 
утомленный, он прижался к углу и смотрел на толпу; но напряжен
ные глаза его начали ему представлять всё в каком-то неясном виде. 
Наконец, ему начали явственно показываться стены его комнаты. Он 
поднял глаза; перед ним стоял подсвечник с огнем, почти потухавшим 
в глубине его: вся свеча истаяла; сало было налито на столе его.

Так это он спал! Боже, какой сон! И зачем было просыпаться! 
Зачем было одной минуты не подождать: она бы, верно, опять явилась. 
Досадный свет неприятным своим тусклым сиянием глядел в его 
окна. Комната в таком сером, таком мутном беспорядке... О, как 
отвратительна действительность ! Что она против мечты? Он разделся 
наскоро и лег в постель, закутавшись одеялом, желая на миг призвать 
улетевшее сновидение. Сон, точно, не замедлил к нему явиться, но 
представлял ему вовсе не то, что бы желал он видеть: то поручик 
Пирогов являлся с трубкою, то академический сторож, то действи
тельный статский советник, то голова чухонки, с которой он когда-то 
рисовал портрет, и тому подобная чепуха.

До самого полудня пролежал он в постеле, желая заснуть; но 
она не являлась. Хотя бы на минуту показала прекрасные черты 
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свои, хотя бы на минуту зашумела ее легкая походка, хотя бы 
ее обнаженная, яркая, как заоблачный снег, рука мелькнула пе
ред ним.

Все откину и, все позабывши, сидел он с сокрушенным, с безна
дежным видом, полный только одного сновидения. Ни к чему не думал 
он притронуться; глаза его без всякого участия, без всякой жизни 
глядели в окно, обращенное во двор, где грязный водовоз лил воду, 
мерзнувшую на воздухе, и козлиный голос разносчика дребезжал: 
старого платья продать. Вседневное и действительное странно по
ражало его слух. Так просидел он до самого вечера и с жадностию 
бросился в постель. Долго боролся он с бессонницею, наконец, пере
силил ее. Опять какой-то сон, какой-то пошлый, гадкий сон. „Боже, 
умилосердись: хотя на минуту, хотя на одну минуту покажи ее!“ 
Он опять ожидал вечера, опять заснул, опять снился какой-то чинов
ник, который был вместе и чиновник и фагот. О! Это нестерпимо. 
Наконец, она явилась! Ее головка и локоны... она глядит... О, как 
не надолго! Опять туман, опять какое-то глупое сновидение.

Наконец, сновидения сделались его жизнию, и с этого времени 
вся жизнь его приняла странный оборот: он, можно сказать, спал 
наяву и бодрствовал во сне. Если бы его кто-нибудь видел сидящим 
безмолвно перед пустым столом или шедшим по улице, то, верно, бы 
принял его за лунатика или разрушенного крепкими напитками; 
взгляд его был вовсе без всякого значения, природная рассеянность, 
наконец, развивалась и властительно изгоняла на лице его все чувства, 
все движения. Он оживлялся только при наступлении ночи.

Такое состояние расстроило его силы, и самым ужасным мучением 
было для него то, что, наконец, сон начал его оставлять вовсе. 
Желая спасти это единственное свое богатство, он употреблял все 
средства восстановить его. Он слышал, что есть средство восстановить 
сон, для этого нужно принять только опиум. Но где достать этого 
опиума? Он вспомнил про одного персиянина, содержавшего магазин 
шалей, который всегда почти, когда ни встречал его, просил на



рисовать ему красавицу. Он решился отправиться к нему, предполагая, 
что у него, без сомнения, есть этот опиум. Персиянин принял его, 
сидя на диване и поджавши под себя ноги: „На что тебе опиум?" 
спросил он его. Пискарев рассказал ему про свою бессонницу. „Хорошо, 
я дам тебе опиуму, только нарисуй мне красавицу. Чтоб хорошая 
была красавица! Чтобы брови были черные и очи большие, как 
маслины; а я сама чтобы лежала возле нее и курила трубку! Слышишь, 
чтобы хорошая была! Чтобы была красавица!" Пискарев обещал все. 
Персиянин на минуту вышел и возвратился с баночкою, наполненною 
темною жидкостью, бережно отлил часть ее в другую баночку и дал 
Пискареву с наставлением употреблять не больше, как по семи капель 
в воде. С жадностью схватил он эту драгоценную баночку, которую 
не отдал бы за груду золота, и опрометью побежал домой.

Пришедши домой, он отлил несколько капель в стакан с водою 
и, проглотив, завалился спать.

Боже, какая радость ! Она ! Опять она ! Но уже совершенно в другом 
виде! О, как хорошо сидит она у окна деревенского светлого домика! 
Наряд ее дышит такою простотою, в какую только облекается мысль 
поэта. Прическа на голове ее... Создатель, как проста эта прическа 
и как она идет к ней! Коротенькая косынка была слегка накинута 
на стройной ее шейке; все в ней скромно, все в ней тайное неизъяснимое 
чувство вкуса. Как мила ее грациозная походка. Как музыкален 
шум ее шагов и простенького платья! Как хороша рука ее, стисну
тая волосяным браслетом. Она говорит ему со слезою на глазах: 
„Не презирайте меня: я вовсе не та, за которую вы принимаете меня. 
Взгляните на меня, взгляните пристальнее и скажите: разве я способна 
к тому, что вы думаете?"—„О! нет, нет! Пусть тот, кто осмелится 
подумать, пусть тот..." Но он проснулся! растроганный, растерзанный, 
с слезами на глазах. „Лучше бы ты вовсе не существовала! Не жила 
в мире, а была бы создание вдохновенного художника! Я бы не 
отходил от холста, я бы вечно глядел на тебя и целовал бы тебя. 
Я бы жил и дышал тобою, как прекраснейшею мечтою, и я бы был 
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тогда счастлив. Никаких бы желаний не простирал далее. Я бы 
призывал тебя, как ангела-хранителя, перед сном и бдением, и тебя 
бы ждал я, когда бы случилось изобразить божественное и святое. 
Но теперь... какая ужасная жизнь! Что пользы в том, что она живет? 
Разве жизнь сумасшедшего приятна его родственникам и друзьям, 
некогда его любившим? Боже, что за жизнь наша! Вечный раздор 
мечты с существенностью !“ Почти такие мысли занимали его бес
престанно. Ни о чем он не думал, даже почти ничего не ел и с не
терпением, со страстию любовника ожидал вечера и желанного видения. 
Беспрестанное устремление мыслей к одному, наконец, взяло такую 
власть над всем бытием его и воображением, что желанный образ 
являлся ему почти каждый день всегда в положении противополож
ном действительности, потому что мысли его были совершенно чисты, 
как мысли ребенка. Чрез эти сновидения самый предмет как-то 
более делался чистым и вовсе преображался.

Приемы опиума еще более раскалили его мысли, и если был 
когда-нибудь влюбленный до последнего градуса безумия, стреми
тельно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этот несчастный был он.

Из всех сновидений одно было радостнее для него всех: ему 
представилась его мастерская. Он так был весел, с таким наслажде
нием сидел с палитрою в руках. И она тут же. Она была уже его 
женою. Она сидела возле него, облокотившись прелестным локотком 
своим на спинку его стула, и смотрела на его работу. В ее глазах, 
томных, усталых, написано было бремя блаженства: все в комнате 
его дышало раем; было так светло, так убрано. Создатель! Она скло
нила к нему на грудь прелестную свою головку... Лучшего сна он 
еще никогда не видывал. Он встал после него как-то свежее и менее 
рассеянный, нежели прежде. В голове его роились странные мысли: 
„Может быть,—думал он,—она вовлечена каким-нибудь невольным, 
ужасным случаем в разврат; может быть, движения души ее склонны 
к раскаянию; может быть, она желала бы сама вырваться из ужас
ного состояния своего. И неужели равнодушно допустить ее гибель 

34



и притом тогда, когда только стоит подать руку, чтобы спасти ее 
от потопленияМысли его простирались еще далее. „Меня никто 
не знает,—говорил он сам себе:—да и кому какое до меня дело, да 
и мне тоже нет до них дела. Если она изъявит чистое раскаяние 
и переменит жизнь свою, я женюсь тогда на ней. Я должен на ней 
жениться и, верно, сделаю гораздо лучше, нежели многие, которые 
женятся на своих ключницах и даже часто на самых презренных 
тварях. Но мой подвиг будет бескорыстен и может быть даже вели
ким. Я возвращу миру прекраснейшее его украшение".

Составивши такой легкомысленный план, он почувствовал краску, 
вспыхнувшую на его лице; он подошел к зеркалу и испугался сам впа
лых щек и бледности своего лица. Тщательно начал он принаряжаться; 
приумылся, пригладил волоса, надел новый фрак, щегольской жилет, 
набросил плащ и вышел на улицу. Он дохнул свежим воздухом 
и почувствовал свежесть на сердце, как выздоравливающий, решив
шийся выйти в первый раз после продолжительной болезни. Сердце 
его билось, когда он подходил к той улице, на которой нога его 
не была со времени роковой встречи.

Долго он искал дома; казалось, память ему изменила. Он два 
раза прошел улицу и не знал, перед которым остановиться. Наконец, 
один показался ему похожим. Он быстро вбежал на лестницу, по
стучал в дверь: дверь отворилась, и кто же вышел к нему навстречу? 
Его идеал, его таинственный образ, оригинал мечтательных картин, 
та, которою он жил, так ужасно, так страдательно, так сладко жил. 
Она сама стояла перед ним: он затрепетал; он едва мог удержаться 
на ногах от слабости, обхваченный порывом радости. Она стояла 
перед ним так же прекрасна, хотя глаза ее были заспаны, хотя 
бледность кралась на лице ее, уже не так свежем, но она все была 
прекрасна.

— А! — вскрикнула она, увидевши Пискарева и протирая глаза 
свои. Тогда было уже два часа.—Зачем вы убежали тогда от нас?

Он в изнеможении сел на стул и глядел на нее.
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— А я только что теперь проснулась, меня привезли в семь 
часов утра. Я была совсем пьяна,—прибавила она с улыбкою.

О, лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка, чем про
износить такие речи! Она вдруг показала ему, как в панораме, всю 
жизнь ее. Однако ж, несмотря на это, скрепившись сердцем, решился 
попробовать он, не будут ли иметь над нею действия его уве
щания. Собравшись с духом он дрожащим и вместе пламенным 
голосом начал представлять ей ужасное ее положение. Она слушала 
его со внимательным видом и с тем чувством удивления, которое 
мы изъявляем при виде чего-нибудь неожиданного и странного. 
Она взглянула, легко улыбнувшись на сидевшую в углу свою прия
тельницу, которая, оставивши вычищать гребешок, тоже слушала 
со вниманием нового проповедника.

— Правда, я беден,—сказал, наконец, после долгого и поучитель
ного увещания Пискарев,—но мы станем трудиться; мы поста
раемся, наперерыв один перед другим, улучшить нашу жизнь. Нет 
ничего приятнее, как быть обязану во всем самому себе. Я буду 
сидеть за картинами, ты будешь, сидя возле меня, одушевлять мои 
труды, вышивать или заниматься другим рукоделием,—и мы ни 
в чем не будем иметь недостатка.

— Как можно!—прервала она речь с выражением какого-то 
презрения.—Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься ра
ботою.

Боже! В этих словах выразилась tel низкая, вся презренная 
жизнь, жизнь, исполненная пустоты и праздности, верных спут
ников разврата.

— Женитесь на мне!—подхватила с наглым видом молчавшая 
дотоле в углу ее приятельница.—Если я буду женою, я буду сидеть 
вот как!—При этом она сделала какую-то глупую мину на 
жалком лице своем, которою чрезвычайно рассмешила красавицу.

О ! Это уже слишком ! Этого нет сил перенести. Он бросился вон, 
потерявши и чувство и мысли. Ум его помутился: глупо, без цели, 
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не видя ничего, не слыша, не чувствуя, бродил он весь день. Никто 
не мог знать, ночевал он где-нибудь или нет, на другой только 
день каким-то глупым инстинктом зашел он на свою квартиру, 
бледный, с ужасным видом, с растрепанными волосами, с призна
ками безумия на лице. Он заперся в свою комнату и никого не 
впускал, ничего не требовал. Протекли четыре дня, и его запертая 
комната ни разу не отворялась; наконец, прошла неделя, и комната 
все так же была заперта. Бросились к дверям, начали звать его, 
но никакого не было ответа; наконец, выломали дверь и нашли без
дыханный труп его с перерезанным горлом. Окровавленная бритва 
валялась на полу. По судорожно раскинутым рукам и по страшно 
искаженному виду можно было заключить, что рука его была не
верна и что он долго еще мучился, прежде нежели грешная душа 
его оставила тело.

Так погиб, жертва безумной страсти, бедный Пискарев, тихий, 
робкий, скромный, детски-простодушный, носивший в себе искру 
таланта, быть может со временем бы вспыхнувшего широко и ярко. 
Никто не поплакал над ним; никого не видно было возле его бездуш
ного трупа, кроме обыкновенной фигуры квартального надзирателя и 
равнодушной мины городового лекаря. Гроб его тихо, даже без обрядов 
религии, повезли на Охту; за ним идучи, плакал один только сол
дат-сторож, и то потому, что выпил лишний штоф водки. Даже 
поручик Пирогов не пришел посмотреть на труп несчастного бедняка, 
которому он при жизни оказывал свое высокое покровительство. 
Впрочем, ему было вовсе не до того: он был занят чрезвычайным 
происшествием. Но обратимся к нему.—Я не люблю трупов и покой
ников, и мне всегда неприятно, когда переходит мою дорогу длинная 
погребальная процессия и инвалидный солдат, одетый каким-то капу
цином, нюхает левою рукою табак, потому что правая занята факелом. 
Я всегда чувствую на душе досаду при виде богатого катафалка 
и бархатного гроба; но досада моя смешивается с грустью, когда 
я вижу, как ломовой извозчик тащит красный, ничем не покрытый 
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гроб бедняка, и только одна какая-нибудь нищая, встретившись на 
перекрестке, плетется за ним, не имея другого дела.

Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на том, как он рас
стался с бедным Пискаревым и устремился за блондинкою. Эта 
блондинка была легонькое, довольно интересное созданьице. Она 
останавливалась перед каждым магазином и заглядывалась на выстав
ленные в окнах кушаки, косынки, серьги, перчатки и другие безде
лушки, беспрестанно вертелась, глазела во все стороны и оглядывалась 
назад. „Ты, голубушка, моя!“ говорил с самоуверенностью Пирогов, 
продолжая свое преследование и закутавши лицо свое воротником 
шинели, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых. Но не мешает 
известить читателя, кто таков был поручик Пирогов.

Но прежде нежели мы скажем, кто таков был поручик Пирогов, 
не мешает кое-что рассказать о том обществе, к которому принад
лежал Пирогов. Есть офицеры, составляющие в Петербурге какой-то 
средний класс общества. На вечере, на обеде у статского советника 
или у действительного статского, который выслужил этот чин со
рокалетними трудами, вы всегда найдете одного из них. Несколько 
бледных, совершенно бесцветных, как Петербург, дочерей, из кото
рых иные перезрели, чайный столик, фортепиано, домашние танцы— 
все это бывает нераздельно с светлым эполетом, который блещет 
при лампе между благонравной блондинкой и черным фраком братца 
или домашнего знакомого. Этих хладнокровных девиц чрезвычайно 
трудно расшевелить и заставить смеяться; для этого нужно большое 
искусство или, лучше сказать, совсем не иметь никакого искусства. 
Нужно говорить так, чтобы не было ни слишком умно, ни слиш
ком смешно, чтобы во всем была та мелочь, которую любят жен
щины. В этом надобно отдать справедливость означенным господам. 
Они имеют особенный дар заставлять смеяться и слушать этих 
бесцветных красавиц. Восклицания, задушаемые смехом: „Ах, пе
рестаньте! Не стыдно ли вам так смешить“, бывают им часто луч
шею наградою. В высшем классе они попадаются очень редко, или 
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лучше, никогда. Оттуда они совершенно вытеснены тем, что назы
вают в этом обществе аристократами; впрочем, они считаются уче
ными и воспитанными людьми. Они любят потолковать об литера
туре; хвалят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят с презрением 
и остроумными колкостями об А. А. Орлове. Они не пропускают 
ни одной публичной лекции, будь она о бухгалтерии или даже о 
лесоводстве. В театре, какая бы ни была пиеса, вы всегда найдете 
одного из них, выключая разве, если уже играются какие-нибудь 
„Филатки“, которыми очень оскорбляется их разборчивый вкус. В 
театре они бессменно. Это самые выгодные люди для театральной 
дирекции. Они особенно любят в пиесе хорошие стихи, также очень 
любят громко вызывать актеров, многие из них, преподавая в ка
зенных заведениях или приготовляя к казенным заведениям, заво
дятся, наконец, кабриолетом и парою лошадей. Тогда круг их ста
новится обширнее; они достигают, наконец, до того, что женятся 
на купеческой дочери, умеющей играть на фортепиано, с сотнею ты
сяч, или около того, наличных и кучею брадатой родни. Однако ж 
этой чести они не прежде могут достигнуть, как выслуживши, по 
крайней мере, до полковничьего чина. Потому что русские бородки, 
несмотря на то, что от них еще несколько отзывается капустою, 
никаким образом не хотят видеть дочерей своих ни за кем, кроме 
генералов или по крайней мере полковников. Таковы главные черты 
этого сорта молодых людей. Но поручик Пирогов имел множество 
талантов, собственно ему принадлежавших. Он превосходно декла
мировал стихи из „Димитрия Донского" и „Горе от ума", имел осо
бенное искусство пускать из трубки дым кольцами так удачно, что 
вдруг мог нанизать их около десяти одно на другое. Умел очень 
приятно рассказывать анекдот о том, что пушка сама по себе, а еди
норог сам по себе. Впрочем оно несколько трудно перечесть все та
ланты, которыми судьба наградила Пирогова. Он любил поговорить 
об актрисе и танцовщице, но уже не так резко, как обыкновенно 
изъясняется об этом предмете молодой прапорщик. Он был очень 
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доволен своим чином, в который был произведен недавно, и хотя 
иногда, ложась на диван, он говорил: „Ох, ох! Суета, всё суета! 
Что из этого, что я поручик?“ но втайне его очень льстило это 
новое достоинство; он в разговоре часто старался намекнуть о нем 
обиняком, и один раз, когда попался ему на улице какой-то писарь, 
показавшийся ему невежливым, он немедленно остановил его, и в 
немногих, но резких словах дал заметить ему, что перед ним 
стоял поручик, а не другой какой офицер. Тем более старался он 
изложить это красноречивее, что тогда проходили мимо его две 
весьма недурные дамы. Пирогов вообще показывал страсть ко всему 
изящному и поощрял художника Пискарева; впрочем, это происхо
дило, может быть, оттого, что ему весьма желалось видеть муже
ственную физиогномию свою на портрете. Но довольно о качествах 
Пирогова. Человек такое дивное существо, что никогда не можно 
исчислить вдруг всех его достоинств, и чем более в него всматри
ваешься, тем более является новых особенностей, и описание их 
было бы бесконечно. Итак, Пирогов не переставал преследовать не
знакомку, от времени до времени занимая ее вопросами, на которые 
она отвечала резко, отрывисто и какими-то неясными звуками. Они 
вошли темными Казанскими воротами в Мещанскую улицу; улицу 
табачных и мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских 
нимф. Блондинка бежала скорее и впорхнула в ворота одного до
вольно запачканного дома. Пирогов за нею. Она взбежала по узень
кой темной лестнице и вошла в дверь, в которую тоже смело про
брался Пирогов. Он увидел себя в большой комнате с черными сте
нами, с закопченым потолком. Куча железных винтов, слесарных 
инструментов, блестящих кофейников и подсвечников была на столе; 
пол был засорен медными и железными опилками. Пирогов тотчас 
смекнул, что это была квартира мастерового. Незнакомка порхнула 
далее в боковую дверь. Он было на минуту задумался, но, следуя 
русскому правилу, решился идти вперед. Он вошел в комнату, 
вовсе не похожую на первую, убранную очень опрятно, показыва-
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вшую, что хозяин был немец. Он был поражен необыкновенно 
странным видом:

Перед ним сидел Шиллер, не тот Шиллер, который написал 
„Вильгельма Телля“ и „Историю тридцатилетней войны", но извест
ный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле 
Шиллера стоял Гофман, не писатель Гофман, но довольно хороший 
сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер 
был пьян и сидел на стуле, топая ногою и говоря что-то с жаром. 
Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно 
странное положение фигур. Шиллер сидел, выставив свой довольно 
толстый нос и поднявши вверх голову; а Гофман держал его за 
этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожнического 
ножа на самой его поверхности. Обе особы говорили на немецком 
языке, и потому поручик Пирогов, который знал по-немецки только 
гут-морген, ничего не мог понять из всей этой истории. Впрочем, 
слова Шиллера заключались вот в чем:

„Я не хочу, мне не нужен нос!—говорил он, размахивая руками.— 
У меня на один нос выходит три фунта табаку в месяц. И я плачу 
в русский скверный магазин, потому что немецкий магазин не дер
жит русского табаку, я плачу в русский скверный магазин за каж
дый фунт по 40 копеек; это будет рубль двадцать копеек—это бу
дет четырнадцать рублей сорок копеек. Слы ъ, друг мой Гофман?111^111

На один нос четырнадцать рублей сорок копеек! Да по праздникам 
я нюхаю рапе, потому что я не хочу нюхать по праздникам рус
ский скверный табак. В год я нюхаю два фунта рапе по два рубля 
фунт. Шесть да четырнадцать—двадцать рублей сорок копеек на 
один табак! Это разбой, я спрашиваю тебя, мой друг Гофман, не 
так ли?" Гофман, который сам был пьян, отвечал утвердительно.— 
„Двадцать рублей сорок копеек! Я швабский немец; у меня есть 
король в Германии. Я не хочу носа! Режь мне нос! Вот мой нос!"

И если бы не внезапное появление поручика Пирогова, то, без 
всякого сомнения, Гофман отрезал бы ни за что, ни про что
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Шиллеру нос, потому что он уже привел нож свой в такое поло
жение, как бы хотел кроить подо] ■к 3У-

Шиллеру показалось очень досадно, что вдруг незнакомое, не
прошенное лицо так некстати ему помешало. Он, несмотря на то, 
что был в упоительном чаду пива и вина, чувствовал, что не
сколько неприлично в таком виде и при таком действии нахо
диться в присутствии постороннего свидетеля. Между тем Пирогов 
слегка наклонился и с свойственною ему приятностью сказал:

— Вы извините меня...
— Пошел вон!—отвечал протяжно Шиллер.
Это озадачило поручика Пирогова. Такое обращение ему было 

совсем ново. Улыбка, слегка было показавшаяся на его лице, вдруг 
пропала. С чувством огорченного достоинства он сказал:

— Мне странно, милостивый государь... вы, верно, не заметили...
я офицер.

— Что такое офицер! Я inзабский немец. Мой сам,—при этом
Шиллер ударил кулаком по столу,—будет офицер: полтора года
юнкер, два года поручик, и я завтра сейчас офицер. Но я не хочу 
служить. Я с офицером сделает этак—фу!—При этом Шиллер под-
ставил ладонь и фукнул на нее.

Поручик Пирогов увидел, что ему больше ничего не оставалось, 
как только удалиться; однако ж такое обхождение, вовсе не прилич
ное его званию, ему было неприятно. Он несколько раз останавли
вался на лестнице, как бы желая собраться с духом и подумать 
о том, каким бы образом дать почувствовать Шиллеру его дерзость. 
Наконец, рассудил, что Шиллера можно извинить, потому что голова 
его была наполнена пивом; к тому же представилась ему хорошень
кая блондинка, и он решился предать это забвению. На другой день 
поручик Пирогов рано поутру явился в мастерской жестяных дел 
мастера. В передней комнате его встретила хорошенькая блондинка 
и довольно суровым голосом, который очень шел к ее личику, 
спросила:
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— Что вам угодно?
— А, здравствуйте, моя миленькая! Вы меня не узнали? Плу

товочка, какие хорошенькие глазки!—При этом поручик Пирогов хотел 
очень мило поднять пальцем ее подбородок. Но блондинка произнесла 
пугливое восклицание и с тою же суровостью спросила:

— Что вам угодно?
— Вас видеть, больше ничего мне не угодно, — произнес по

ручик Пирогов, довольно приятно улыбаясь и подступая ближе, но, 
заметив, что пугливая блондинка хотела проскользнуть в дверь, 
прибавил:

— Мне нужно, моя миленькая, заказать шпоры. Вы можете 
мне сделать шпоры? Хотя для того, чтобы любить вас, вовсе не 
нужно шпор, а скорее бы уздечку. Какие миленькие ручки!

Поручик Пирогов всегда бывал очень любезен в изъяснениях 
подобного рода.

— Я сейчас позову моего мужа,—вскрикнула немка и ушла, 
и через несколько минут Пирогов увидел Шиллера, выходившего 
с заспанными глазами, едва очнувшегося от вчерашнего похмелья. 
Взглянувши на офицера, он припомнил, как в смутном сне, происше
ствие вчерашнего дня. Он ничего не помнил в таком виде, в каком 
был, но чувствовал, что сделал какую-то глупость, и потому принял 
офицера с очень суровым видом. „Я за шпоры не могу взять меньше 
пятнадцати рублей“, произнес он, желая отделаться от Пирогова; по
тому что ему, как честному немцу, очень совестно было смотреть 
на того, кто видел его в неприличном положении. Шиллер любил 
пить совершенно без свидетелей, с двумя, тремя приятелями, и запи
рался на это время даже от своих работников.

— Зачем же так дорого?—ласково сказал Пирогов.
— Немецкая работа,—хладнокровно произнес Шиллер, поглажи

вая подбородок,—русский возьмется сделать за два рубля.
— Извольте, чтобы доказать, что я вас люблю и желаю позна

комиться, я плачу пятнадцать рублей!
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Шиллер минуту оставался в размышлении: ему, как честному 
немцу, сделалось немного совестно: желая сам отклонить его от 
заказывания, он объявил, что раньше двух недель не может сде
лать. Но Пирогов без всякого прекословия изъявил совершенное 
согласие.

Немец задумался и стал размышлять о том, как бы лучше сде
лать свою работу, чтобы она действительно стоила пятнадцати рублей. 
В это время блондинка вошла в мастерскую и начала рыться на 
столе, уставленном кофейниками. Поручик воспользовался задумчи
востью Шиллера, подступил к ней и пожал ручку, обнаженную до 
самого плеча. Это Шиллеру очень не понравилось.

— Мейн фрау!—закричал он.
— Вас волензи дох?—отвечала блондинка.
— Гензи на кухня!—Блондинка удалилась.
— Так через две недели?—сказал Пирогов.
— Да, через две недели,—отвечал в размышлении Шиллер,— 

у меня теперь очень много работы.
— До свиданья! Я к вам зайду!
— До свиданья,—отвечал Шиллер, запирая за ним дверь.
Поручик Пирогов решил не оставлять своих исканий, несмотря 

на то, что немка оказала явный отпор. Он не мог понять, чтобы можно 
было ему противиться; тем более, что любезность его и блестящий 
чин давали полное право на внимание. Надобно, однако же, сказать 
и то, что жена Шиллера, при всей миловидности своей, была очень 
глупа. Впрочем, глупость составляет особенную прелесть в хоро
шенькой жене. По крайней мере, я знал много мужей, которые 
в восторге от глупости своих жен и видят в ней все признаки мла
денческой невинности. Красота производит совершенные чудеса. Все 
душевные недостатки в красавице, вместо того, чтобы произвести 
отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны; самый 
порок дышит в них миловидностью; но исчезни она—и женщине 
нужно быть в двадцать раз умнее мужчины, чтобы внушить к себе 
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если не любовь, то по крайней мере уважение. Впрочем, жена Шиллера 
при всей глупости была всегда верна своей обязанности, и потому 
Пирогову довольно трудно было успеть в смелом своем предприятии; 
но с победою препятствий всегда соединяется наслаждение, и блон
динка становилась для него интереснее день ото дня. Он начал 
довольно часто осведомляться о i miюрах, так, что Шиллеру это, наконец,
наскучило. Он употреблял все усилия, чтобы окончить скорей начатые 
шпоры; наконец, шпоры были готовы.

— Ах, какая отличная работа!—закричал поручик Пирогов, уви
девши шпоры.—Господи, как это хорошо сделано! У нашего гене
рала нет эдаких шпор.

Чувство самодовольствия распустилось по душе Шиллера. Глаза 
его начали глядеть довольно весело, и он совершенно примирился 
с Пироговым. „Русский офицер — умный человек44, думал он сам 
про себя.

— Так вы, стало быть, можете сделать и оправу, например, к 
кинжалу или другим вещам?

— О, очень могу!—сказал Шиллер с улыбкою.
— Так сделайте мне оправу к кинжалу. Я вам принесу; у меня 

очень хороший турецкий кинжал, но мне бы хотелось оправу к 
нему сделать другую.

Шиллера это как бомбою хватило. Лоб его вдруг наморщился. 
„Вот тебе на!44 подумал он про себя, внутренно ругая себя за то, 
что накликал сам работу. Отказаться он почитал уже бесчестным, 
притом же русский офицер похвалил его работу.—Он, несколько 
покачавши головою, изъявил свое согласие; но поцелуй, который 
уходя, Пирогов влепил нахально в самые губки хорошенькой блон
динке, поверг его в совершенное недоумение.

Я почитаю не излишним познакомить читателя несколько поко
роче с Шиллером. Шиллер был совершенный немец в полном смысле 
всего этого слова. Еще с двадцатилетнего возраста, с того счастли
вого времени, которое русский живет на фуфу, уже Шиллер раз
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мерил всю свою жизнь и никакого ни в каком случае не делал 
исключения. Он положил вставать в семь часов, обедать в два, быть 
точным во всем и быть пьяным каждое воскресенье. Он положил 
себе в течение 10 лет составить капитал из пятидесяти тысяч, й
уже это было так верно и неотразимо, как судьба, потому что ско
рее чиновник позабудет заглянуть в hiвейцарскую своего начальника,
нежели немец решится переменить свое слово. Ни в каком случае 
не увеличивал он своих издержек, и если цена на картофель слиш
ком поднималась против обыкновенного, он не прибавлял ни одной 
копейки, но уменьшал только количество, и хотя оставался иногда 
несколько голодным, но, однако же, привыкал к этому. Аккуратность 
его простиралась до того, что он положил целовать жену свою в 
сутки не более двух раз, а чтобы как-нибудь не поцеловать лиш
ний раз, он никогда не клал перцу более одной ложечки в свой 
суп; впрочем в воскресный день это правило не так строго испол
нялось, потому что Шиллер выпивал тогда две бутылки пива и одну 
бутылку тминной водки, которую, однако же, он всегда бранил. Пил 
он вовсе не так, как англичанин, который тотчас после обеда запи
рает дверь на крючок и нарезывается один. Напротив, он, как немец, 
пил всегда вдохновенно, или с сапожником Гофманом, или с сто
ляром Купцом, тоже немцем и большим пьяницею. Таков был ха
рактер благородного Шиллера, который наконец был приведен в 
чрезвычайно затруднительное положение. Хотя он был флегматик 
и немец, однако ж, поступки Пирогова возбудили в нем что-то по
хожее на ревность. Он ломал голову и не мог придумать, каким 
образом ему избавиться от этого русского офицера. Между тем Пи
рогов, куря трубку в кругу своих товарищей, потому что уже так 
провидение устроило, что где офицеры, там и трубки, куря трубку 
в кругу своих товарищей, намекал значительно и с приятною улыб
кою об интрижке с хорошенькою немкою, с которою, по словам его, 
он уже совершенно был накоротке и которую он на самом деле едва 
ли не терял уже надежды преклонить на свою сторону.
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В один день прохаживался он по Мещанской, поглядывая на 
дом, на котором красовалась вывеска Шиллера с кофейниками и 
самоварами; к величайшей радости своей увидел он головку блон
динки, свесившуюся в окошко и разглядывавшую прохожих. Он 
остановился, сделал ей ручкою и сказал: гут морген. Блондинка 
поклонилась ему как знакомому.

— Что, ваш муж дома?
— Дома,—отвечала блондинка.
— А когда он не бывает дома?
— Он по воскресеньям не бывает дома,—сказала глупенькая 

блондинка.
„Это недурно,—подумал про себя Пирогов,—этим нужно восполь- 

зоваться“.—И в следующее воскресенье, как снег на голову, явился 
пред блондинкою. Шиллера действительно не было дома. Хорошенькая 
хозяйка испугалась; но Пирогов поступил на этот раз довольно осто
рожно, обошелся очень почтительно и, раскланян показал всю
красоту своего гибкого перетянутого стана. Он очень приятно и учтиво 
шутил, но глупенькая немка отвечала на все односложными сло
вами. Наконец, заходивши со всех сторон и видя, что ничто не может 
занять ее, он предложил ей танцовать. Немка согласилась в одну 
минуту, потому что немки всегда охотницы до танцев. На этом 
Пирогов очень много основывал свою надежду: во-первых, это 
уже доставляло ей удовольствие, во-вторых, это могло показать 
его торнюру и ловкость, в-третьих, в танцах ближе всего можно 
сойтись, обнять хорошенькую немку и проложить начало всему, 
короче, он выводил из этого совершенный успех. Он начал какой-то 
гавот, зная, что немкам нужна постепенность. Хорошенькая немка 
выступила на средину комнаты и подняла прекрасную ножку. 
Это положение так восхитило Пирогова, что он бросился ее цело
вать. Немка начала кричать и этим еще более увеличила свою 
прелесть в глазах Пирогова, он ее засыпал поцелуями. Как вдруг 
дверь отворилась и вошел Шиллер с Гофманом и столяром Кун- 

47



цом. Все эти достойные ремесленники были пьяны, как сапож
ники.

Но я предоставляю самим читателям судить о гневе и негодо
вании Шиллера.

— Грубиян!—закричал он в величайшем негодовании.—Как ты 
смеешь целовать мою жену! Ты подлец, а не русский офицер. Чорт 
побери, мой друг Гофман, я немец, а не русская свинья.—Гофман 
отвечал утвердительно.—О, я не хочу иметь роги! Бери его, мой 
друг Гофман, за воротник, я не хочу,—продолжал он, сильно раз
махивая руками, причем лицо его было похоже на красное сукно 
его жилета.—Я восемь лет живу в Петербурге, у меня в Швабии 
мать моя, и дядя мой в Нюренберга; я немец, а не рогатая говя
дина! Прочь с него все, мой друг Гофман! Держи его за рука и 
нога, камрад мой Кунц!—И немцы схватили за руки и ноги Пирогова.

Напрасно силился он отбиваться; эти три ремесленника были 
самый дюжий народ из всех петербургских немцев и поступили 
с ним так грубо и невежливо, что, признаюсь, я никак не нахожу 
слов к изображению этого печального события.

Я уверен, что Шиллер на другой день был в сильной лихорадке, 
что он дрожал, как лист, ожидая с минуты на минуту прихода 
полиции, что он бог знает чего бы не дал, чтобы все происходившее 
вчера было во сне. Но что уже было, того нельзя переменить. Ничто 
не могло сравниться с гневом и негодованием Пирогова. Одна мысль 
об таком ужасном оскорблении приводила его в бешенство. Сибирь 
и плети он почитал самым малым наказанием для Шиллера. Он 
летел домой, чтобы, одевшись, оттуда идти прямо к генералу, опи
сать ему самыми разительными красками буйство немецких ремес
ленников. Он разом хотел подать и письменную просьбу в Главный 
Штаб, если же назначение наказания будет неудовлетворительно, 
тогда идти дальше и дальше.

Но все это как-то странно кончилось: по дороге он зашел в кон
дитерскую, съел два слоеных пирожка, прочитал кое-что из „Северной
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Пчелы“ и вышел уже не в столь гневном положении. Притом довольно 
приятный прохладный вечер заставил его несколько пройтись по

Невскому проспекту; к 9 часам он успокоился и нашел, что в вос
кресенье нехорошо беспокоить генерала, притом он, без сомнения, 



куда-нибудь отозван, и потому он отправился на вечер к одному 
правителю контрольной коллегии, где было очень приятное собрание 
чиновников и офицеров. Там с удовольствием провел вечер и так 
отличился в мазурке, что привел в восторг не только дам, но даже 
и кавалеров.

Дивно устроен свет наш ! думал я, идя третьего дня по Невскому 
проспекту и приводя на память эти два происшествия. Как странно, 
как непостижимо играет нами судьба наша! Получаем ли мы когда- 
нибудь то, чего желаем. Достигаем ли мы того, к чему, кажется, 
нарочно приготовлены наши силы. Все происходит наоборот. Тому 
судьба дала прекраснейших лошадей, и он равнодушно катается на 
них, вовсе не замечая их красоты, тогда как другой, которого сердце 
горит лошадиною страстью, идет пешком и довольствуется только 
тем, что пощелкает языком, когда мимо его проводят рысака. Тот 
имеет отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что 
больше двух кусочков никак не может пропустить, другой имеет 
рот величиною в арку главного штаба, но увы! должен довольство
ваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля. Как странно 
играет нами судьба наша!

Но страннее всего происшествия, случающиеся на Невском про
спекте. О, не верьте этому Невскому проспекту. Я всегда закутыва
юсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе 
не глядеть на встречающиеся предметы. Все обман, все мечта, 
все не то, чем кажется. Вы думаете, что этот господин, который 
гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат,—ничуть не бывало: 
он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два 
толстяка, остановившиеся перед строящеюся церковью, судят об архи
тектуре ее,—совсем нет, они говорят о том, как странно сели две 
вороны одна против другой. Вы думаете, что этот энтузиаст, раз
махивающий руками, говорит о том, как жена его бросила из окна 
шариком в незнакомого ему вовсе офицера,—совсем нет, он говорит 
о Лафаэте. Вы думаете, что эти дамы... но дамам меньше всего 
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верьте. Менее заглядывайте в окна магазинов: безделушки, в них 
выставленные, прекрасны, но пахнут страшным количеством ассиг
наций. Но боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки. Как 
ни резвевайся вдали плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею 
любопытствовать. Далее, ради бога, далее от фонаря! И скорее, сколько 
можно скорее, проходите мимо. Это счастие еще, если отделаетесь тем, 
что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и 
кроме фонаря, все дышит обманом. Он лжет во всякое время, этот 
Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною 
массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, 
когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет 
валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях, и 
когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать 
все не в настоящем виде.





HOC





1

арта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно 
странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на 
Вознесенском проспекте (фамилия его утрачена, и даже на вывеске 
его—где изображен господин с намыленной щекою и надписью: 
„и кровь отворяют “— не выставлено ничего более), цирюльник Иван 
Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. 
Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, 
довольно почтенная дама, очень любившая пить кофий, вынимала 
из печи только что испеченные хлебы.

— Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофий,— 
сказал Иван Яковлевич,—а вместо того хочется мне съесть горячего 
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хлебца с луком. (То есть Иван Яковлевич хотел бы и того и дру
гого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух 
вещей разом: ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких при
хотей). „Пусть дурак ест хлеб; мне же лучше“, подумала про себя 
супруга: „останется кофию лишняя порция“, и бросила один хлеб 
на стол.

Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усев
шись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, 
взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать 
хлеб. Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину 
и к удивлению своему увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич 
ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем: „Плотное?—сказал 
он сам про себя:—что бы это такое было?“

Он засунул пальцы и вытащил—нос!.. Иван Яковлевич и руки 
опустил; стал протирать глаза и щупать: нос, точно нос! И еще, 
казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице 
Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, 
которое овладело его супругою.

— Где это ты, зверь, отрезал нос?—закричала она с гневом.— 
Мошенник! Пьяница! Я сама на тебя донесу полиции. Разбойник 
какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья 
так теребишь за носы, что еле держатся.

Но Иван Яковлевич был ни жив ни мертв. Он узнал, что этот 
нос был ни чей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого 
он брил каждую среду и воскресенье.

— Стой, Прасковья Осиповна! Я положу его, завернувши в 
тряпку, в уголок: пусть там маленечко полежит; а после его вы
несу.

— И слушать не хочу! Чтобы я позволила у себя в комнате 
лежать отрезанному носу?.. Сухарь поджаристый ! Знай умеет только 
бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состо
янии будет исполнять, потаскушка, негодяй! Чтобы я стала за тебя
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отвечать полиции?.. Ах ты пачкун, бревно глупое! Вон его! Вон!
Неси куда хоче: in э! Чтобы я духу его не слыхала!

Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал, думал— 
и не знал, что подумать. „Чорт его знает, как это сделалось,—ска
зал он, наконец, почесав рукою за ухом.—Пьян ли я вчера возвра
тился или нет, уж наверное сказать не Могу. А по всем приметам 
должно быть происшествие несбыточное: ибо хлеб—дело печеное, 
а нос совсем не то. Ничего не разберу!.." Иван Яковлевич замолчал.
Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, 
привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый 
воротник, красиво вышитый серебром, пп [ага... и он дрожал всем
телом. Наконец, достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил 
на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями 
Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу.

Он хотел его куда-нибудь подсунуть: или в тумбу под воротами, 
или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. 
Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, кото
рый начинал тотчас запросом: „Куда идешь?" или „Кого так рано 
собрался брить?" так что Иван Яковлевич никак не мог улучить 
минуты. В другой раз он уже совсем уронил его; но будошник еще 
издали указал ему алебардою, промолвив: „Подыми! Вон ты что-то 
уронил!" И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать 
его в карман. Отчаяние овладело им, тем более что народ беспрестанно 
умножался на улице, по мере того как начали отпираться мага
зины и лавочки.

Он решился идти к Исакиевскому мосту: не удастся ли как- 
нибудь швырнуть его в Неву?.. Но я несколько виноват, что до 
сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном 
во многих отношениях.

Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, 
был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбо
родки, но его собственный был у него вечно небрит. Фрак у Ивана Яков
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левича (Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке) был пегий; 
то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках; 
воротник лоснился; а вместо трех пуговиц висели одни только нито
чки. Иван Яковлевич был большой циник, и когда коллежский 
асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: „У тебя, 
Иван Яковлевич, вечно воняют руки!“ то Иван Яковлевич отвечал 
на это вопросом: „Отчего ж бы им вонять?“—„Не знаю, братец, 
только воняют", говорил коллежский асессор,—и Иван Яковлевич, 
понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за 
ухом, и под бородою, одним словом, где только ему была охота.

Этот почтенный гражданин находился уже на Исакиевском мосту. 
Он прежде всего осмотрелся; потом нагнулся на перила будто бы 
посмотреть под мост, много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку 
тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом сня
лось десять пуд: Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того, 
чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение 
с надписью: „Кушанье и чай" спросить стакан пунша, как вдруг 
заметил в конце моста квартального надзирателя благородной на
ружности, с широкими бакенбардами, в треугольной шляпе, со шпа
гою. Он обмер; а между тем квартальный кивал ему пальцем и 
говорил:

— А подойди сюда, любезный!
Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и, подо- 

шедши проворно, сказал:
— Желаю здравия вашему благородию.
— Нет, нет, братец, не благородию; скажи-ка, что ты там 

делал, стоя на мосту?
— Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко 

ли река идет.
— Врешь, врешь! Этим не отделаешься. Изволь-ка отвечать.
— Я вашу милость два раза в неделю, или даже три, готов 

брить без всякого прекословия,—отвечал Иван Яковлевич.
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— Нет, приятель, это пустяки! Меня три цирюльника бреют, 
да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, 
что ты там делал?

Иван Яковлевич побледнел... Но здесь происшествие совершенно 
закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего 
неизвестно.

2
Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал 

губами: брр..., что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не 
мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал 
себе подать небольшое, стоявшее на столе, зеркало. Он хотел взгля
нуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на 
носу; но к величайшему изумлению увидел, что у него вместо носа 
совершенно гладкое место! Испугавшись, Ковалев велел подать воды 
и протер полотенцем глаза: точно, нет носа! Он начал щупать рукою, 
чтобы узнать, не спит ли он: кажется, не спит. Коллежский асессор 
Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся: нет носа!.. Он велел тот
час подать себе одеться и полетел прямо к обер-полициймейстеру.

Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы 
читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. 
Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощью 
ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими 
асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно осо
бенные рода. Ученые коллежские асессоры... Но Россия такая чуд
ная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все 
коллежские асессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на 
свой счет. То же разумей и о всех званиях и чинах.—Ковалев был 
кавказский коллежский асессор. Он два года только еще состоял в 
этом звании и потому ни на минуту не мог его позабыть; а чтобы 
более придать себе благородства и веса, он никогда не называл себя 
коллежским асессором, но всегда майором. „Послушай, голубушка,—
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говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую
манишки:—ты приходи ко мне на дом; квартира моя в Садовой;

спроси только, здесь ли живет майор Ковалев—тебе всякой пока
жет*. Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей 
сверх того секретное приказание, прибавляя: „Ты спроси, душенька,
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квартиру майора Ковалева*.—Поэтому-то самому и мы будем вперед
этого коллежского асессора называть майором.

Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаж] атьсяш

по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрез
вычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, 
какие и теперь еще можно видеть у губернских, поветовых земле
меров, у архитекторов, если только они русские люди, и также у 
отправляющих разные полицейские обязанности и, вообще, у всех 
тех мужей, которые имеют полные румяные щеки и очень хорошо 
играют в бостон: эти бакенбарды идут по самой средине щеки и 
прямехонько доходят до носа. Майор Ковалев носил множество пе
чаток сердоликовых и с гербами, и таких, на которых было выре
зано: среда, четверг, понедельник и проч. Майор Ковалев приехал 
в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию 
места: если удастся, то вице-губернаторского, а не то—экзекутор
ского в каком-нибудь видном департаменте. Майор Ковалев был не 
прочь и жениться; но только в таком случае, когда за невестою 
случится двести тысяч капиталу. И потому читатель теперь может 
судить сам, каково было положение этого майора, когда он увидел, 
вместо довольно недурного и умеренного носа, преглупое, ровное и 
гладкое место.

Как на беду, ни один извозчик не показывался на улице, и он 
должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывши 
платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. „Но 
авось-либо мне так представилось: не может быть, чтобы нос про
пал сдуру*. Он зашел в кондитерскую нарочно с тем, чтобы по
смотреться в зеркало. К счастию, в кондитерской никого не было; 
мальчишки мели комнаты и расставляли стулья; некоторые с сон
ными глазами выносили на подносах горячие пирожки; на столах 
и стульях валялись залитые кофием вчерашние газеты. „Ну, слава 
богу, никого нет,—произнес он:—теперь можно поглядеть*. Он робко 
подошел к зеркалу и взглянул. „Чорт знает что, какая дрянь!—про
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изнес он, плюнувши...—Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, 
а то ничего!./4

С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решился, 
против своего обыкновения, не глядеть ни на кого и никому не улы
баться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома; в гла
зах его произошло явление неизъяснимое: перед подъездом остано
вилась карета; дверцы отворились; выпрыгнул, согнувшись, господин 
в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и 
вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собствен
ный его нос! При этом необыкновенном зрелище, казалось ему, все 
переворотилось у него в глазах; он чувствовал, что едва мог стоять; 
но решился во что бы то ни стало ожидать его возвращения в карету, 
весь дрожа как в лихорадке. Чрез две минуты нос действительно 
вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим 
воротником; на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. 
По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в 
ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда- 
нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру: 
„Подавай!44, сел и уехал.

Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и по
думать о таком странном происшествии. Как же можно в самом 
деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог 
ездить и ходить,—был в мундире! Он побежал за каретою, которая 
к счастию проехала недалеко и остановилась перед Казанским со
бором.

Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих-старух с за
вязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми 
он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри 
церкви было немного; они все стояли только при входе в двери. 
Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак 
не в силах был молиться, и искал глазами этого господина по всем 
углам. Наконец, увидел его стоявшего в стороне. Нос спрятал совер-







шенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением ве
личайшей набожности молился.

„Как подойти к нему?—думал Ковалев.—По всему, по мундиру, 
по шляпе видно, что он статский советник. Чорт его знает, как это 
сделать!"

Он начал около него покашливать; но нос ни на минуту не 
оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны.

— Милостивый государь...— сказал Ковалев, внутренно принуж
дая себя ободриться,—милостивый государь...

— Что вам угодно?—отвечал нос, оборотившись.
— Мне странно, милостивый государь... мне кажется... вы должны 

знать свое место. И вдруг я вас нахожу и где же?—в церкви. 
Согласитесь...

— Извините меня, я не могу взять в толк, о чем вы изволите 
говорить... Объяснитесь.

„Как мне ему объяснить?" подумал Ковалев и, собравшись с ду
хом, начал:

— Конечно я... впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согла
ситесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на 
Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа; 
но для лица, ожидающего губернаторского места, что, без сомнения, 
последует... Вы посудите сами... я не знаю, милостивый государь... 
(При этом майор Ковалев пожал плечами)... извините... если на это 
смотреть сообразно с правилами долга и чести... вы сами можете 
понять...

— Ничего решительно не понимаю,—отвечал нос.—Изъяснитесь 
удовлетворительнее.

— Милостивый государь...—сказал Ковалев с чувством собствен
ного достоинства;—я не знаю, как понимать слова ваши... Здесь 
все дело, кажется, совершенно очевидно... Или вы хотите... Ведь вы 
мой собственный нос!

Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились.
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— Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. При
том между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя 
по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить в сенате или, 
по крайней мере, по юстиции, я же по ученой части.—Сказавши это, нос 
отвернулся и продолжал молиться.

Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже 
подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья; 
подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тонень
кая, в белом платье, очень мило рисовавшемся на ее стройной та
лии, в палевой шляпке, легкой как пирожное. За ними остановился 
и открыл табакерку высокий господин с большими бакенбардами 
и целой дюжиной воротников.

Ковалев выступил поближе, высунул батистовый воротничок ма
нишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улы
баясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, 
как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою 
беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице 
Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки 
ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной 
цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы об
жегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, 
и слезы выдавились из глаз его. Он оборотился с тем, чтобы на
прямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся 
статским советником, что он плут и подлец и что он больше ничего, 
как только его собственный нос... Но носа уже не было: он успел 
ускакать, вероятно, опять к кому-нибудь с визитом.

Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остано
вился с минуту под колоннадою, тщательно смотря во все стороны, 
не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на 
нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем; но шинель не 
заметил, ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли 
у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливрее. Притом карет
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неслось такое множество взад и вперед и с такою быстротою, что 
трудно было даже приметить; но если бы и приметил он какую- 
нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День 
был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма. Дам 
целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от 
Полицейского до Аничкина моста. Вон и знакомый ему надворный 
советник идет, которого он называл подполковником, особливо, ежели 
то случалось при посторонних. Вон и Ярыжкин, столоначальник в 
сенате, большой приятель, который вечно в бостоне обремизивался, 
когда играл восемь. Вон и другой майор, получивший на Кавказе 
асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему...

— А чорт возьми!—сказал Ковалев.—Эй, извозчик, вези прямо 
к обер-полицмейстеру!

Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику): „Валяй 
во всю ивановскую!"

— У себя обер-'полицмейстер?—вскричал он, зашедши в сени.
— Никак нет,—отвечал привратник,—только что уехал.
— Вот тебе раз!
— Да,—прибавил привратник,—оно и не так давно, но уехал. 

Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома.
Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и за

кричал отчаянным голосом: „Пошел!"
— Куда?—сказал извозчик.
— Пошел прямо!
— Как прямо? Тут поворот: направо или налево?
Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать. 

В его положении следовало ему прежде всего отнестись в Управу 
Благочиния, не потому, что оно имело прямое отношение к полиции, 
но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем 
в других местах; искать же удовлетворения по начальству того 
места, при котором нос объявил себя служащим, было бы безрас
судно, потому что из собственных ответов носа уже можно было видеть, 
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что для этого человека ничего не было священного, и он мог так 
же солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда 
не видался с ним.—Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать 
в Управу Благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плут 
и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бес
совестным образом, мог опять удобно, пользуясь временем, куда- 
нибудь улизнуть из города, — и тогда все искания будут тщетны 
или могут продолжиться, чего боже сохрани, на целый месяц. На
конец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись 
прямо в Газетную Экспедицию и заблаговременно сделать публи
кацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встре
тивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или по 
крайней мере дать знать о месте пребывания. Итак, он, решив на 
этом, велел извозчику ехать в Газетную Экспедицию, и во всю до
рогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: „Ско
рей, подлец! Скорей, мошенник!“—„Эх, барин!“ говорил извозчик, 
потряхивая головой и стегая вожжей свою лошадь, на которой шерсть 
была длинная как на болонке. Дрожки, наконец, остановились, и 
Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где 
седой чиновник, в старом фраке и очках, сидел за столом и, взявши 
в зубы перо, считал принесенные медные деньги.

— Кто здесь принимает объявления?—закричал Ковалев.— 
А, здравствуйте !

— Мое почтение,—сказал седой чиновник, поднявши на минуту 
глаза и опустивши их снова на разложенные кучи денег.

— Я желаю припечатать...
— Позвольте. Прошу немножко повременить, — произнес чинов

ник, ставя одною рукою цифру на бумаге и передвигая пальцами 
левой руки два очка на счетах. Лакей с галунами и наружностию, 
показывавшею пребывание его в аристократическом доме, стоял возле 
стола с запискою в руках и почел приличным показать свою обще- 
жительность:
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— Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит восьми гривен, 
то есть я не дал бы за нее и восьми грошей; а графиня любит, ей-богу, 
любит,—и вот тому, кто ее отыщет, сто рублей! Если сказать по 
приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не сов
местны: уж когда охотник, то держи легавую собаку или пуделя; не по
жалей пятисот, тысячу дай, но за то уж, чтобы была собака хорошая.

Почтенный чиновник слушал это с значительною миною и в 
то же время занимался сметою, сколько букв в принесенной за
писке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев 
и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в 
услужение кучер трезвого поведения; в другой малоподержанная 
коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа; там отпускалась дво
ровая девка 19 лет, упражнявшаяся в прачешном деле, годная и для 
других работ, прочные дрожки без одной рессоры, молодая горячая 
лошадь в серых яблоках семнадцати лет от роду, новые получен
ные из Лондона семена репы и радиса, дача со всеми угодьями: 
двумя стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести 
превосходный березовый или еловый сад; там же находился вызов 
желающих купить старые подошвы с приглашением явиться к пе
реторжке каждый день от 8 до 3 часов утра. Комната, в которой 
местилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был 
чрезвычайно густ; но коллежский асессор Ковалев не мог слышать 
запаха, потому что закрылся платком и потому что самый нос его 
находился бог знает в каких местах.

— Милостивый государь, позвольте вас попросить... Мне очень 
нужно,—сказал он, наконец, с нетерпением.

— Сейчас, сейчас! Два рубля сорок три копейки! Сию минуту! 
Рубль шестьдесят четыре копейки!—говорил седовласый господин, 
бросая старухам и дворникам записки в глаза.—Вам что угодно?— 
наконец сказал он, обратившись к Ковалеву.

— Я прошу...—сказал Ковалев,—случилось мошенничество или 
плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только 
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припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, полу
чит достаточное вознаграждение.

— Позвольте узнать, как ваша фамилия?
— Нет, зачем же фамилию? Мне нельзя сказать ее. У меня 

много знакомых: Чехтарева, статская советница, Палагея Григорьевна 
Подточина, штаб-офицерша... Вдруг узнают, боже сохрани! Вы мо
жете просто написать: коллежский асессор или, еще лучше, состоя
щий в майорском чине.»

— А сбежавший был ваш дворовый человек?
— Какое, дворовый человек! Это бы еще не такое большое 

мошенничество! Сбежал от меня... нос...
— Гм! Какая странная фамилия! И на большую сумму этот 

г. Носов обокрал вас?
— Нос, то есть... вы не то думаете! Нос, мой собственный нос 

пропал неизвестно куда. Чорт хотел подшутить надо мною!
— Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько 

понять.
— Да я не могу вам сказать, каким образом; но главное то, 

что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским со
ветником. И потому я вас прошу объявить, чтобы поймавший 
представил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени. Вы 
посудите, в самом деле, как же мне быть без такой заметной части 
тела? Это не то что какой-нибудь мизинный палец на ноге, ко
торую я в сапог—и никто не увидит, если его нет. Я бываю по 
четвергам у статской советницы Чехтаревой; Подточина Палагея 
Григорьевна, штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, 
тоже очень хорошие знакомые, и вы посудите сами, как же мне 
теперь... Мне теперь к ним нельзя явиться.

Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся губы.
— Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах,— 

сказал он, наконец, после долгого молчания.
— Как? Отчего?



— Так. Газета может потерять репутацию. Если всякий начнет 
писать, что у него сбежал нос, то... И так уже говорят, что печа
тается много несообразностей и ложных слухов.

— Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего 
нет такого.

— Это вам так кажется, что нет. А вот, на прошлой неделе, та
кой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы те
перь пришли, принес записки, денег по расчету пришлось 2 р. 73 к., 
и все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. 
Кажется, что бы тут такое? А вышел пасквиль: пудель-то этот был 
казначей не помню какого-то заведения.

— Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собствен
ном моем носе; стало быть, почти то же, что о самом себе.

— Нет, такого объявления я никак не могу поместить.
— Да когда у меня, точно, пропал нос!
— Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие 

люди, которые могут приставить какой угодно нос. Но, впрочем, я 
замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в 
обществе пошутить.

— Клянусь вам, вот как бог свят! Пожалуй, уж если до того 
дошло, то я покажу вам.

— Зачем беспокоиться!—продолжал чиновник, нюхая табак.— 
Впрочем, если не в беспокойство,—прибавил он с движением лю
бопытства,—то желательно бы взглянуть.

Коллежский асессор отнял от лица платок.
— В самом деле, чрезвычайно странно!—сказал чиновник.— 

Место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный 
блин. Да, до невероятности ровное.

— Ну, вы теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя 
не напечатать. Я вам буду особенно благодарен и очень рад, что 
этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться.— 
Майор, как видно из этого, решился на сей раз немного поподличать.
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— Напечатать-то, конечно, дело небольшое,—сказал чиновник,— 
только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже 
хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать как ред
кое произведение натуры и напечатать эту статейку в „Северной 
Пчеле“ (тут он понюхал еще раз табаку) для пользы юношества 
(тут он утер нос) или так, для общего любопытства.

Коллежский асессор был совершенно обезнадежен. Он опустил 
глаза в низ газеты, где было извещение о спектаклях; уже лицо его 
было готово улыбнуться, встретив имя актрисы хорошенькой собою, 
и рука взялась за карман, есть ли при нем синяя ассигнация, по
тому что штаб-офицеры, по мнению Ковалева, должны сидеть в 
креслах,—но мысль о носе все испортила!

Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положе
нием Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он 
почел приличным выразить участие свое в нескольких словах.

— Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой 
анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? Это разбивает голов
ные боли и печальные расположения; даже в отношении к геморои- 
дам это хорошо.—Говоря это, чиновник поднес Ковалеву табакерку, 
довольно ловко подвернув под нее крышку с портретом какой-то 
дамы в шляпке.

Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева.
— Я не понимаю, как вы находите место шуткам,—сказал он 

с сердцем.—Разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем 
бы я мог понюхать? Чтоб чорт побрал ваш табак! Я теперь не могу 
смотреть на него, и не только на скверный ваш березинский, но 
хоть бы вы поднесли мне самого рапе.—Сказавши, он вышел, глу
боко раздосадованный, из Газетной Экспедиции и отправился к част
ному приставу.

Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крякнул 
и сказал: „Эх, славно засну два часика!“ И потому можно было 
предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не 
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во-время. Частный был большой поощритель всех искусств и ману- 
фактурностей; но государственную ассигнацию предпочитал всему. 
„Это вещь,—обыкновенно говорил он:—уж нет ничего лучше этой 
вещи: есть не просит, места займет немного, в кармане всегда по
местится, уронишь—не расшибется “.

Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после 
обеда не то время, чтобы производить следствие, что сама натура 
назначила, чтобы наевшись немного отдохнуть (из этого коллежский 
асессор мог видеть, что частному приставу были не безызвестны 
изречения древних мудрецов), что у порядочного человека не ото
рвут носа.

То есть не в бровь, а прямо в глаз ! Нужно заметить, что Кова
лев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, 
что ни говорили о нем самом, но никак не извинял, если это от
носилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральных 
пьесах можно пропустить все то, что относится к обер-офицерам, но 
на штаб-офицеров никак не должно нападать. Прием частного так 
его сконфузил, что он тряхнул головою и сказал с чувством досто
инства, немного расставив свои руки: „Признаюсь, после этаких 
обидных с вашей стороны замечаний, я ничего не могу прибавить... “ 
и вышел.

Он приехал домой, едва слыша под собою ноги. Были уже сумерки. 
Печальною или чрезвычайно гадкою показалась ему квартира после 
всех этих неудачных исканий. Взошедши в переднюю, увидел он 
на кожаном запачканном диване лакея своего Ивана, который, лежа 
на спине, плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же 
место. Такое равнодушие человека взбесило его; он ударил его шляпою 
по лбу, примолвив: „Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься!“

Иван вскочил вдруг с своего места и бросился со всех ног сни
мать с него плащ.

Вошедши в свою комнату, майор, усталый и печальный, бросился 
в кресла, и, наконец, после нескольких вздохов сказал:
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„Боже мой! Боже мой! За что это такое несчастие? Будь я без 
руки или без ноги—все бы это лучше; будь я без ушей—скверно, 
однако ж все сноснее; но без носа человек—чорт знает что: птица 
не птица, гражданин не гражданин; просто, возьми да и вышвырни 
за окошко! И пусть бы уже на войне отрубили или на дуэли, или 
я сам был причиною; но ведь пропал ни за что ни про что, пропал 
даром, за грош!.. Только нет, не может быть,—прибавил он, немного 
подумав.—Невероятно, чтобы нос пропал; никаким образом невероятно. 
Это, верно, или во сне снится, или просто грезится; может быть, 
я как-нибудь ошибкою выпил вместо воды водку, которою вытираю 
после бритья себе бороду. Иван-дурак не принял, и я, верно, схватил 
ее“. Чтобы действительно увериться, что он не пьян, майор ущипнул 
себя так больно, что сам вскрикнул. Эта боль совершенно уверила 
его, что он действует и живет наяву. Он потихоньку приблизился 
к зеркалу и сначала зажмурил глаза с той мыслию, что авось-либо 
нос покажется на своем месте; но в ту ж минуту отскочил назад, 
сказавши: „Экой пасквильный вид!“

Это было, точно, непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная 
ложка, часы или что-нибудь подобное; но пропасть, и кому же про
пасть? и притом еще на собственной квартире!.. Майор Ковалев, 
сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего 
к истине, что виною этого должен быть не кто другой, как штаб- 
офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее до
чери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал оконча
тельной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, 
что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил с своими 
комплиментами, сказавши, что еще молод, что нужно ему прослу
жить лет пяток, чтобы уже ровно было сорок два года. И потому 
штаб-офицерша, верно из мщения, решилась его испортить и наняла 
для этого каких-нибудь колдовок-баб, потому что никаким образом 
нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан: никто не входил 
к нему в комнату; цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще 
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в среду, а в продолжение всей среды и даже во весь четверток 
нос у него был цел,—это он помнил и знал очень хорошо; притом 
была бы им чувствуема боль, и, без сомнения, рана не могла бы 
так скоро зажить и быть гладкою, как блин. Он строил в голове 
планы: звать ли штаб-офицершу формальным порядком в суд или 
явиться к ней самому и уличить ее. Размышления его прерваны были 
светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, 
что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам 
Иван, неся ее перед собою и озаряя ярко всю комнату. Первым 
движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где 
вчера еще был нос, чтобы в самом деле глупый человек не зазе
вался, увидя у барина такую странность.

Не успел Иван уйти в конуру свою, как послышался в передней 
незнакомый голос, произнесший: „Здесь ли живет коллежский асессор 
Ковалев ?“

— Войдите. Майор Ковалев здесь,—сказал Ковалев, вскочивши 
поспешно и отворяя дверь.

Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбар
дами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными 
щеками, тот самый, который в начале повести стоял в конце Иса- 
киевского моста.

— Вы изволили затерять нос свой?
— Так точно.
— Он теперь найден.
— Что вы говорите?—закричал майор Ковалев. Радость отняла 

у него язык. Он глядел в оба на стоявшего перед ним квартального, 
на полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет 
свечи.—Каким образом?

— Странным случаем: его перехватили почти на дороге. Он 
уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И пашпорт давно 
был написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам 
принял его сначала за господина. Но к счастию были со мною очки, 
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и я тот же час увидел, что это был нос. Ведь я близорук, и если 
вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо, но ни 
носа, ни бороды, ничего не замечу. Моя теща, то есть мать жены 
моей, тоже ничего не видит.

Ковалев был вне себя.
— Где же он? Где? Я сейчас побегу.
— Не беспокойтесь. Я знаю, что он вам нужен, принес его 

с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть 
мошенник-цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь 
на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве, и еще 
третьего дня стащил он в одной лавочке бортище пуговиц. Нос ваш 
совершенно таков, как был.

При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда за
вернутый в бумажке нос.

— Так, он!—закричал Ковалев.—Точно, он! Откушайте сегодня 
со мною чашечку чаю.

— Почел бы за большую приятность, но никак не могу. Мне 
нужно заехать отсюда в смирительный дом... Очень большая подня
лась дороговизна на все припасы... У меня в доме живет и теща, 
то есть мать моей жены, и дети; старший особенно подает большие 
надежды: очень умный мальчишка, но средств для воспитания совер
шенно нет никаких...

Коллежский асессор, по уходе квартального, нёсколько минут 
оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько 
минут пришел в возможность видеть и чувствовать: в такое беспа
мятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо най
денный нос в обе руки, сложенные горстью, и еще раз рассмотрел 
его внимательно.

„Так, он, точно, он!—говорил майор Ковалев.—Вот и прыщик 
на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня“. Майор чуть не 
засмеялся от радости.
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Но на свете нет ничего долговременного: а потому и радость 
в следующую минуту за первою уже не так жива; в третью минуту 
она становится еще слабее и, наконец, незаметно сливается с обыкно
венным положением души, как на воде круг, рожденный падением 
камешка, наконец, сливается с гладкою поверхностью. Ковалев начал 
размышлять и смекнул, что дело еще не кончено: нос найден, но 
ведь нужно же его приставить, поместить на свое место.

„А что, если он не пристанет?4
При таком вопросе, сделанном самому себе, майор побледнел.
С чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул 

зеркало, чтобы как-нибудь не поставить нос криво. Руки его дро
жали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место. 
О, ужас! Нос не приклеивался!.. Он поднес его ко рту, нагрел его 
слегка своим дыханием и опять поднес к гладкому месту, находив
шемуся между двух щек; но нос никаким образом не держался.

„Ну! Ну же! Полезай, дурак!44 говорил он ему. Но нос был как 
деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто 
бы пробка. Лицо майора судорожно скривилось. „Неужели он не 
прирастет?44 говорил он в испуге. Но сколько раз ни подносил он его 
на его же собственное место, старание было попрежнему неуспешно.

Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал 
в том же самом доме лучшую квартиру в бельэтаже. Доктор этот 
был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакен
барды, свежую, здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и 
держал рот в необыкновенной чистоте, полоща его каждое утро почти 
три четверти часа и шлифуя зубы пятью разных родов щеточками. 
Доктор явился в ту же минуту. Спросивши, как давно случилось 
несчастие, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему 
большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос, так 
что майор должен был откинуть свою голову назад с такою силою, 
что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего, и, 
посоветовавши отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть 
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голову сначала на правую сторону и, пощупавши то место, где 
прежде был нос, сказал: „Гм!“ Потом велел ему перегнуть голову 
на левую сторону и сказал: „Гм!“ И в заключение дал опять ему 
большим пальцем щелчка так, что майор Ковалев дернул головою 
как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик 
покачал головою и сказал:

— Нет, нельзя. Вы уже лучше так оставайтесь, потому что можно 
сделать еще хуже. Оно конечно, приставить можно; я бы, пожалуй, 
вам сейчас приставил его; но я вас уверяю, что это для вас хуже.

— Вот хорошо! Как же мне оставаться без носа?—сказал Кова
лев.—Уж хуже не может быть, как теперь. Это просто чорт знает 
что! Куда же я с этакой пасквильностию покажу ся? Я имею хорошее 
знакомство: вот и сегодня мне нужно быть на вечере в двух домах. 
Я со многими знаком: статская советница Чехтарева, Подточина 
штаб-офицерша... хоть после теперешнего поступка ее я не имею 
с ней другого дела, как только через полицию. Сделайте милость,— 
произнес Ковалев умоляющим голосом,—нет ли средства? Как-нибудь 
приставьте; хоть не хорошо, лишь бы только держался; я даже могу 
его слегка подпирать рукой в опасных случаях. Я же притом и не 
танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. 
Все, что относится на счет благодарности за визиты, уж будьте 
уверены, сколько дозволят мои средства...

— Верите ли,—сказал доктор ни громким, ни тихим голосом, 
но чрезвычайно уветливым и магнетическим,—что я никогда из 
корысти не лечу. Это противно моим правилам и моему искусству. 
Правда, я беру за визиты, но единственно с тем только, чтобы не 
обидеть моим отказом. Конечно, я бы приставил ваш нос; но я вас 
уверяю честью, если уже вы не верите моему слову, что это будет 
гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте 
чаще холодною водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете 
так же здоровы, как если бы имели его. А нос я вам советую поло
жить в банку со спиртом или, еще лучше, влить туда две столовые 
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ложки острой водки и подогретого уксуса,—и тогда вы можете взять 
за него порядочные деньги. Я даже сам возьму его, если вы только 
не подорожитесь.

— Нет, нет! Ни за что не продам!—вскричал отчаянный майор 
Ковалев,—лучше пусть он пропадет!

— Извините!—сказал доктор, откланиваясь,—я хотел быть вам 
полезным... Что ж делать! По крайней мере, вы видели мое стара
ние.—Сказавши это, доктор с благородною осанкою вышел из ком
наты. Ковалев не заметил даже лица его и в глубокой бесчув
ственности видел только выглядывавшие из рукавов его черного 
фрака рукавчики белой и чистой как снег рубашки.

Он решился на другой же день, прежде представления жалобы, 
писать к штаб-офицерше, не согласится ли она без бою возвратить 
ему то, что следует. Письмо было такого содержания:

Милостивая государыня
Александра Григорьевна!

Не могу понять странного со стороны вашей действия. Будьте 
уверены, что, поступая таким образом, ничего вы не выиграете и 
ничуть не принудите меня жениться на вашей дочери. Поверьте, 
что история насчет моего носа мне совершенно известна, равно 
как то, что в этом вы есть главные участницы, а не кто другой. 
Внезапное его отделение с своего места, побег и маскирование, 
то под видом одного чиновника, то, наконец, в собственном виде, 
есть больше ничего, кроме следствия волхвований, произведенных 
вами или теми, которые упражняются в подобных вам благородных 
занятиях. Я с своей стороны почитаю долгом вас предуведомить, 
если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то 
я принужден буду прибегнуть к защите и покровительству законов.

Впрочем с совершенным почтением к вам имею честь быть 
ваш покорный слуга 

Платон Ковалев.
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Милостивый государь 
Платон Кузьмич!

Чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я, признаюсь вам по 
откровенности, никак не ожидала, а тем более относительно неспра
ведливых укоризн со стороны вашей. Предуведомляю вас, что я 
чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя 
в доме, ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, 
правда, Филипп Иванович Потанчиков. И хотя он, точно, искал руки 
моей дочери, будучи сам хорошего, трезвого поведения и великой 
учености; но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы 
упоминаете еще о носе. Если вы разумеете под сим, что будто бы 
я хотела оставить вас с носом, то есть дать вам формальный отказ: 
то меня удивляет, что вы сами об этом говорите, тогда как я, 
сколько вам известно, была совершенно противного мнения, и если 
вы теперь же посватаетесь на моей дочери законным образом, я 
готова сей же час удовлетворить вас, ибо это составляло всегда 
предмет моего живейшего желания, в надежде чего остаюсь всегда 
готовою к услугам вашим

Александра Подточина.

„Нет,—говорил Ковалев, прочитавши письмо.—Она, точно, не ви
новата. Не может быть! Письмо так написано, как не может на
писать человек, виноватый в преступлении.—Коллежский асессор 
был в этом сведущ потому, что был посылай несколько раз на 
следствие еще в Кавказской области.—Каким же образом, какими судь
бами это приключилось? Только чорт разберет это!" сказал он нако
нец, опустив руки.

Между тем слухи об этом необыкновенном происшествии распро
странились по всей столице и, как водится, не без особенных при
бавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному: 
недавно только что занимали опыты действия магнетизма. Притом 
история о танцующих стульях в Конюшенной улице была еще свежа, 
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и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос 
коллежского асессора Ковалева ровно в 3 часа прогуливается по 
Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. 
Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине Юнкера: и 
возле Юнкера такая сделалась толпа и давка, что должна была 
даже полиция вступиться. Один спекулатор почтенной наружности 
с бакенбардами, продававший при входе в театр разные сухие кон
дитерские пирожки, нарочно поделал прекрасные деревянные, прочные 
скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за 80 копеек 
от каждого посетителя. Один заслуженный полковник нарочно для 
этого вышел раньше из дому и с большим трудом пробрался сквозь 
толпу; но к большому негодованию своему увидел в окне магазина 
вместо носа обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную 
картинку с изображением девушки, поправлявшей чулок, и глядев
шего на нее из-за дерева франта с откидным жилетом и небольшою 
бородкою, картинку, уже более десяти лет висящую все на одном 
месте. Отошед, он сказал с досадою: „Как можно этакими глупыми и 
неправдоподобными слухами смущать народ?"—Потом пронесся слух, 
что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается 
нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там, что когда еще 
проживал там Хоеров Мирза, то очень удивлялся этой странной игре 
природы. Некоторые из студентов Хирургической академии отпра
вились туда. Одна знатная, почтенная дама просила особенным 
письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий фено
мен и, если можно, с объяснением наставительным и назидательным 
для юношей.

Всем этим происшествиям были чрезвычайно рады все светские, 
необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых 
запас в то время совершенно истощился. Небольшая часть почтен
ных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна. Один 
господин говорил с негодованием, что он не понимает, как в нынешний 
просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки, и что 
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он удивляется, как не обратит на это внимание правительство. 
Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые 
желали бы впутать правительство во все, даже в свои ежедневные 
ссоры с женою. Вслед за этим... но здесь вновь все происшествие 
скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно.

3 

ь

Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет ника
кого правдоподобия: вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине 
статского советника и наделал столько шуму в городе, очутился как 
ни в чем не бывало вновь на своем месте, то есть именно между 
двух щек майора Ковалева. Это случилось уже апреля 7 числа. 
Проснувшись и нечаянно взглянув в зеркало, видит он: нос! Хвать 
рукою—точно, нос! „Эге!“ сказал Ковалев, и в радости чуть не дер
нул по всей комнате босиком трепака, но вошедший Иван помешал. 
Он приказал тот же час дать себе умыться и, умываясь, взглянул 
еще раз в зеркало: нос. Вытираясь утиральником, он опять взгля
нул в зеркало: нос.

— А посмотри, Иван, кажется, у меня на носу как будто пры
щик,—сказал он и между тем думал,—вот беда, как Иван скажет: 
да нет, судырь, не только прыщика, и самого носа нет!

Но Иван сказал:
— Ничего-с, никакого прыщика: нос чистый!
„Хорошо, чорт побери !“ сказал сам себе майор и щелкнул паль

цами. В это время выглянул в дверь цирюльник Иван Яковлевич; 
но так боязливо, как кошка, которую только что высекли за кражу 
сала.

— Говори вперед: чисты руки?—кричал еще издали ему Ковалев.
— Чисты.
— Врешь!
— Ей-богу-с чисты, судырь.
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— Ну, смотри же.
Ковалев сел. Иван Яковлевич закрыл его салфеткою и в одно 

мгновенье, с помощью кисточки, превратил всю бороду его и часть щеки 
в крем, какой подают на купеческих именинах. „Вишь ты!—сказал 
сам себе Иван Яковлевич, взглянувши на нос, и потом перегнул 
голову на другую сторону и посмотрел на него сбоку:—Вона! Эк 
его право, как подумаешь", продолжал он и долго смотрел на нос. 
Наконец, легонько, с бережливостью, какую только можно себе вообра
зить, он приподнял два пальца с тем, чтобы поймать его за кончик. 
Такова уж была система Ивана Яковлевича.

— Ну, ну, ну, смотри!—закричал Ковалев. Иван Яковлевич и руки 
опустил, оторопел и смутился, как никогда не смущался. Наконец, 
осторожно стал он щекотать бритвой у него под бородою, и хотя 
ему было совсем не сподручно и трудно брить без придержки за 
нюхательную часть тела, однако же, кое-как упираясь своим шерохо
ватым большим пальцем ему в щеку и в нижнюю десну, наконец, 
одолел все препятствия и выбрил.

Когда все было готово, Ковалев поспешил тот же час одеться, 
взял извозчика и поехал прямо в кондитерскую. Входя, закричал 
он еще издали: „Мальчик, чашку шоколаду!", а сам в ту же минуту 
к зеркалу: есть нос. Он весело оборотился назад и с сатирическим 
видом посмотрел, несколько прищуря глаз, на двух военных, у одного 
из которых был нос никак не больше жилетной пуговицы. После 
того отправился он в канцелярию того департамента, где хлопотал 
об вице-губернаторском месте, а в случае неудачи об экзекуторском. 
Проходя чрез приемную, он взглянул в зеркало: есть нос. Потом 
поехал он к другому коллежскому асессору или майору, большому 
насмешнику, которому он часто говорил в ответ на разные занозистые 
заметки. „Ну, уж ты, я тебя знаю, ты шпилька!" Дорогою он подумал: 
„Если и майор не треснет со смеху, увидевши меня, тогда уж верный 
знак, что все, что ни есть, сидит на своем месте". Но коллежский 
асессор ничего. „Хорошо, хорошо, чорт побери!" подумал про себя Ко



валев. На дороге встретил он штаб-офицершу Подточину вместе с до
черью, раскланялся с ними и был встречен с радостными восклицаниями, 
стало быть ничего, в нем нет никакого ущерба. Он разговаривал с ними 
очень долго, и нарочно вынувши табакерку, набивал пред ними 
весьма долго свой нос с обоих подъездов, приговаривая про себя: 
„Вот мол вам, бабье, куриный народ! А на дочке все-таки не 
женюсь. Так просто, par amour—изволь !“ И майор Ковалев с тех 
пор прогуливался, как ни в чем не бывало, и на Невском про
спекте, и в театрах, и везде. И нос тоже, как ни в чем не бывало, 
сидел на его лице, не показывая даже вида, чтобы отлучался по 
сторонам. И после того майора Ковалева видели вечно в хорошем 
юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких 
дам и даже остановившегося один раз перед лавочкой в гостин- 
ном дворе и покупавшего какую-то орденскую ленточку, неизвестно 
для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого 
ордена.

Вот какая история случилась в северной столице нашего обшир
ного государства! Теперь только по соображении всего видим, что 
в ней есть много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что, точно, 
странно сверхъестественное отделение носа и появление его в разных 
местах в виде статского советника,—как Ковалев не смекнул, что 
нельзя чрез Газетную Экспедицию объявлять о носе? Я здесь не 
в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объ
явление: это вздор, и я совсем не из числа корыстолюбивых людей. 
Но неприлично, неловко, нехорошо! И опять тоже—как нос очутился 
в печеном хлебе, и как сам Иван Яковлевич?.. Нет, этого я никак 
не понимаю, решительно не понимаю! Но что страннее, что непо
нятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. 
Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно... нет, нет, совсем 
не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; 
во-вторых... но и во-вторых, тоже нет пользы. Просто я не знаю, 
что это...
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А однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, 
и другое, и третье, может даже... ну да и где ж не бывает несообраз
ностей?—А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, 
есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают 
на свете; редко, но бывают.





ШИНЕЛЬ





департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. 
Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцеля
рий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже 
всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все 
общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного 
капитана-исправника, не помню, какого-то города, в которой он 
излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что 
священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство 
приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического 
сочинения, где, чрез каждые десять страниц, является капитан- 
исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во 
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избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет 
дело, мы назовем одним департаментом. Итак, в одном департа
менте служил один чиновник, чиновник нельзя сказать чтобы очень 
замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыже
ват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, 
с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что назы
вается, гемороидальным... Что ж делать, виноват петербургский кли
мат. Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить 
чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник, 
над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь раз
ные писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, 
которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. 
Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от баш
мака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от 
башмака, ничего этого неизвестно. И отец, и дед, и даже шурин, и 
все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только 
раза три в год подметки. Имя его было: Акакий Акакиевич. Может 
быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, 
но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою 
случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать дру
гого имени, и это произошло именно вот как: родился Акакий Ака
киевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. 
Покойница-матушка, чиновница и очень хорошая женщина, распо
ложилась, как следует, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на 
кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосход
нейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначаль
ником в сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина 
редких добродетелей, Арина Семеновна Велобрюшкова. Родильнице 
предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: 
Моккия, Соссия или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. 
„Нет,—подумала покойница:—имена-то все такие". Чтобы угодить 
ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени:
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Трифилий, Дула и Варахасий. „Вот это наказание,—проговорила ста
руха:—какие всё имена, я, право, никогда и не слыхивала таких. 
Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий". 
Еще переворотили страницу—вышли: Павсикахий и Вахтисий. „Ну, 
уж я вижу,—сказала старуха:—что, видно, его такая судьба. Уж 
если так, пусть лучше будет он называться как и отец его. Отец был 
Акакий, так пусть и сын будет Акакий". Таким образом и произошел 
Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили; причем он заплакал и сделал 
такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титуляр
ный советник. Итак, вот каким образом произошло все это. Мы 
привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это слу
чилось совершенно по необходимости и другого имени дать было 
никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департа
мент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько 
ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели всё 
на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой 
должности, тем же чиновником для письма; так что потом увери
лись, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно гото
вым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не ока
зывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали 
с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто 
бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали 
с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столо
начальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже: „пе
репишите", или: „вот интересное, хорошенькое дельце", или что-нибудь 
приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он 
брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и 
имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. 
Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним во сколько 
хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним 
разные составленные про него истории, про его хозяйку, семидеся
тилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда 
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будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это 
снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, 
как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влия
ния на занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной 
ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, 
когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произ
носил: „оставьте меня, зачем вы меня обижаете*. И что-то странное 
заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем 
слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой 
человек, недавно определившийся, который, по примеру других, поз
волил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился как будто 
пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и 
показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолк
нула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их 
за приличных, светских людей. И долго потом среди самых веселых 
минут представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, 
с своими проникающими словами: „оставьте меня, зачем вы меня оби
жаете*, и в этих проникающих словах звенели другие слова: „я брат 
твой*. И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз 
содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бес
человечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, обра
зованной светскости и, боже! даже в том человеке, которого свет 
признает благородным и честным...

Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в 
своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, нет, он служил 
с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой 
разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице 
его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он 
добирался, то был сам не свой: и подсмеивал, и подмигивал, и по
могал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть 
всякую букву, которую выводило перо его. Если бы, соразмерно 
его рвению, давали ему награды, он, к изумлению своему, может

100



быть, даже попал бы в статские советники; но выслужил он, как
выражались остряки, его товарищи, пряжку в петл suу да нажил
геморой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему 
никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и же
лая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что- 

нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно: из го
тового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в 
другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы 
переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из 
первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспо
тел совершенно, тер лоб и, наконец, сказал: „Нет, лучше дайте я 
перепишу что-нибудь". С тех пор оставили его навсегда перепи
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сывать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не 
существовало. Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир У него 
был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок 
на нем был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то, 
что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно 
длинною, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, ко
торых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. 
И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сенца 
кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное 
искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, 
когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил 
на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. 
Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается 
и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда 
посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того 
проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у 
кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стре
мешка,—что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его. Но 
Акакий Акакиевич, если и глядел на что, то видел на всем свои 
чистые, ровным почерком выписанные строки, и только разве, если, 
неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на 
плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только 
замечал он, что он не на середине строки, а скорее на средине 
улицы. Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал на
скоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их 
вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал бог на 
ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за 
стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, при
несенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно, 
для собственного удовольствия, копию для себя, особенно, если бу
мага была замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому- 
нибудь новому или важному лицу.
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Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое 
небо и весь чиновный народ наелся и отобедал кто как мог, сообразно 
с получаемым жалованьем и собственной прихотью, когда все уже 
отдохнуло после департаментского скрипенья перьями, беготни, своих 
и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добро
вольно, больше даже чем нужно, неугомонный человек, когда чинов
ники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, 
несется в театр; кто на улицу, определяя его на рассматриванье 
кое-каких шляпенок; кто на вечер истратить его в комплиментах 
какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга; 
кто, и это случается чаще всего, идет, просто, к своему брату в четвер - 
тый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или 
кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, 
стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний; словом, 
даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким 
квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебы
вая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом 
из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь 
сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда 
и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, 
или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот 
о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади 
Фальконетова монумента;—словом, даже тогда, когда все стремится 
развлечься, Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. 
Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-ни
будь вечере. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь за
ранее при мысли о завтрашнем дне: что-то бог пошлет переписывать 
завтра. Так протекала мирная жизнь человека, который, с четырьмя 
стами жалованья, умел быть довольным своим жребием, и дотекла 
бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных 
бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титуляр
ным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким совет
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никам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого 
не берут их сами.

Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих 400 рублей 
в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш 
северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В девя
том часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются иду
щими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие 
щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно 
не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих 
высшие должности болит от морозу лоб, и слезы выступают в глазах, 
бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение 
состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно 
скорее пять-шесть улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швей
царской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге 
способности и дарованья к должностным отправлениям. Акакий Акакие
вич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно 
сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то, что он 
старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он 
подумал, наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. 
Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех 
местах, именно: на спине и на плечах, она сделалась точная серпянка: 
сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно 
знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом 
насмешек чиновникам; от нее отнимали даже благородное имя шинели 
и называли ее капотом. В самом деле, она имела какое-то странное 
устройство: воротник ее уменьшался с каждым годом более и более, 
ибо служил на подтачиванье других частей ее. Подтачиванье не пока
зывало искусства портного и выходило, точно, мешковато и некрасиво. 
Увидевши, в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно 
будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвертом этаже 
по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну 
по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих
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и всяких других панталон и фраков, разумеется когда бывал в трез
вом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предпри
ятия. Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить, 
но так как уже заведено, чтобы в повести характер всякого лица 
был совершенно означен, то, нечего делать, подавайте нам и Петро
вича сюда. Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным 
человеком у какого-то барина; Петровичем он начал называться 
с тех пор, как получил отпускную и стал попивать довольно сильно 
по всяким праздникам, сначала по большим, а потом, без разбору, 
по всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой 
стороны он был верен дедовским обычаям и, споря с женой, назы
вал ее мирскою женщиной и немкой. Так как мы уже заикнулись 
про жену, то нужно будет и о ней сказать слова два; но, к сожа
лению, о ней не много было известно, разве только то, что у Петровича 
есть жена, носит даже чепчик, а не платок; но красотою, как кажется, 
она не могла похвастаться; по крайней мере, при встрече с нею, одни 
только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувши 
усом и испустивши какой-то особый голос.

Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, надобно 
отдать справедливость, была вся умащена водой, помоями и проник
нута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как 
известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петер
бургских домов,—взбираясь по лестнице, Акакий Акакиевич уже 
подумывал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил 
не давать больше двух рублей. Дверь была отворена, потому что 
хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, 
что нельзя было видеть даже и самых тараканов. Акакий Акакие
вич прошел через кухню, незамеченный даже самою хозяйкою, и 
вступил, наконец, в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на 
широком деревянном некрашеном столе и подвернувшего под себя 
ноги свои, как турецкий паша. Ноги, по обычаю портных, сидящих 
за работою, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза боль-
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шой палец, очень известный Акакию Акакиевичу, с каким-то изу
родованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп. 
На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была 
какая-то ветошь. Он уже минуты с три продевал нитку в иглиное 
ухо, не попадал и потому очень сердился на темноту и даже на 
самую нитку, ворча вполголоса: „Не лезет, варварка; уела ты меня, 
шельма этакая !“ Акакию Акакиевичу было неприятно, что он пришел 
именно в ту минуту, когда Петрович сердился: он любил что-либо 
заказывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько 
под ку ражем, или, как выражалась жена его, „осадился сивухой, 
одноглазый чорт“. В таком состоянии Петрович, обыкновенно, очень 
охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благода
рил. Потом, правда, приходила жена, плачась, что муж де был
пьян и потому дешево взялся; но гривенник, бывало, один прибав] Ш1

и дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом 
состоянии, а потому крут, несговорчив и охотник заламливать чорт 
знает какие цены. Акакий Акакиевич смекнул это и хотел было уже, 
как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато. Петрович 
прищурил на него очень пристально свой единственный глаз, и 
Акакий Акакиевич невольно выговорил:

— Здравствуй, Петрович!
— Здравствовать желаю, судырь,—сказал Петрович и покосил 

свой глаз на руки Акакия Акакиевича, желая высмотреть, какого 
рода добычу тот нес.

— А я вот к тебе, Петрович, того...—Нужно знать, что Акакий 
Акакиевич изъяснялся большею частью предлогами, наречиями 
и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют ника
кого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он 
даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма 
часто, начавши речь словами: „Это, право, совершенно того...“, а по
том уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все уже 
выговорил.
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— Что ж такое?—сказал Петрович и обсмотрел в то же время 
своим единственным глазом весь вицмундир его, начиная с воротника 
до рукавов, спинки, фалд и петлей, что все было ему очень знакомо, 
потому что было собственной его работы. Таков уж обычай у порт
ных; это первое, что он сделает при встрече.

— А я вот того, Петрович... шинель-то, сукно... вот видишь, 
везде в других местах совсем крепкое, оно немножко запылилось 
и кажется, как будто старое, а оно новое, да вот только в одном 
месте немного того... на спине, да еще вот на плече одном немного 
попротерлось, да вот на этом плече немножко—видишь, вот и все. 
И работы немного...

Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал 
долго, покачал головою и полез рукою на окно за круглой табакер
кой с портретом какого-то генерала, какого именно, неизвестно, потому 
что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом 
наклеено четвероугольным лоскуточком бумажки. Понюхав табаку, 
Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света, 
и опять покачал головою; потом обратил его подкладкой вверх и вновь 
покачал, вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой, и, на
тащивши в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и, наконец, сказал:

— Нет, нельзя поправить: худой гардероб!
У Акакия Акакиевича при этих словах екнуло сердце.
— Отчего же нельзя, Петрович?—сказал он почти умоляющим 

голосом ребенка.—Ведь только всего, что на плечах поистерлось, 
ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки...

— Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся,—сказал Пет
рович,—да нашить-то нельзя: дело совсем гнилое, тронешь иглой— 
а вот уж оно и ползет.

— Пусть ползет, а ты тотчас заплаточку.
— Да заплаточки не на чем положить, укрепиться ей не за что, 

подержка больно велика. Только слава что сукно, а подуй ветер, 
так разлетится.
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— Ну, да уж прикрепи. Как же этак, право, того!..
— Нет,—сказал Петрович решительно,—ничего нельзя сделать. 

Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное 
время, наделайте из нее себе онучек, потому что чулок не греет. 
Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать (Петрович 
любил при случае кольнуть немцев); а шинель уж, видно, вам при
дется новую делать.

При слове „новую“ у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, 
и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться. 
Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом, 
находившегося на крышке Петровичевой табакерки.

— Как же новую?—сказал он, все еще как будто находясь во 
сне.—Ведь у меня и денег на это нет.

— Да, новую,—сказал с варварским спокойствием Петрович.
— Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того...
— То есть, что будет стоить?
- Да-
— Да три полсотни с лишком надо будет приложить,—сказал 

Петрович и сжал при этом значительно губы. Он очень любил 
сильные эффекты, любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно 
и потом поглядеть искоса, какую озадаченный сделает рожу после 
таких слов.

— Полтораста рублей за шинель!—вскрикнул бедный Акакий 
Акакиевич, вскрикнул, может быть, в первый раз отроду, ибо отли
чался всегда тихостью голоса.

— Да-с,—сказал Петрович,—да еще какова шинель. Если по
ложить на воротник куницу, да пустить капишон на шелковой 
подкладке, так и в двести войдет.

— Петрович, пожалуйста,—говорил Акакий Акакиевич умоляю
щим голосом, не слыша и не стараясь слышать сказанных Петровичем
слов и всех его эЯШЕектов,—как-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-
нибудь еще послужила.
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— Да нет, это выйдет: и работу убивать и деньги попусту 
тратить,—сказал Петрович, и Акакий Акакиевич после таких слов 
вышел совершенно уничтоженный. А Петрович, по уходе его, долго 
еще стоял, значительно сжавши губы и не принимаясь за работу, 
будучи доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства 
тоже не выдал.

Вышед на улицу, Акакий Акакиевич был как во сне. „Этаково-то 
дело этакое,—говорил он сам себе:—я, право, и не думал, чтобы оно 
вышло того../ а потом, после некоторого молчания, прибавил: „Так 
вот как! Наконец, вот что вышло, а я, право, совсем и предполагать 
не мог, чтобы оно было этак“. За сим последовало опять долгое 
молчание, после которого он произнес: „Так этак-то! Вот какое уж, 
точно, никак неожиданное, того... этого бы никак... этакое-то об- 
стоятельство!“ Сказавши это, он вместо того, чтобы идти домой, пошел 
совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. Дорогою 
задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил все 
плечо ему; целая шапка извести высыпалась на него с верхушки 
строившегося дома. Он ничего этого не заметил, и потом уже, когда 
натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, 
натряхивал из рожка на мозолистый кулак табаку, тогда только не
много очнулся, и то потому, что будочник сказал: „Чего лезешь 
в самое рыло, разве нет тебе трухтуара?“ Это заставило его огля
нуться и поворотить домой. Здесь только он начал собирать мысли, 
увидел в ясном и настоящем виде свое положение, стал разговаривать 
с собою уже не отрывисто, но рассудительно и откровенно, как с благо
разумным приятелем, с которым можно поговорить о деле самом 
сердечном и близком. „Ну, нет,—сказал Акакий Акакиевич.—Теперь 
с Петровичем нельзя толковать: он теперь того, жена, видно, как- 
нибудь поколотила его. А вот я лучше приду к нему в воскресный 
день утром: он после канунешной субботы будет косить глазом и за
спавшись, так ему нужно будет опохмелиться, а жена денег не даст, 
а в это время я ему гривенничек и того, в руку, он и будет сговор
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чивее, и шинель тогда и того...“ Так рассудил сам с собою Акакий 
Акакиевич, ободрил себя и дождался первого воскресенья, и, увидев 
издали, что жена Петровича куда-то выходила из дому, он прямо 
к нему. Петрович, точно, после субботы сильно косил глазом, голову 
держал к полу и был совсем заспавшись; но при всем том, как 
только узнал, в чем дело, точно как будто его чорт толкнул.

— Нельзя,—сказал,—извольте заказать новую.
Акакий Акакиевич тут-то и всунул ему гривенничек.
— Благодарствую, судырь, подкреплюсь маленечко за ваше здо

ровье,—сказал Петрович,—а уж об шинели не извольте беспокоиться: 
она ни на какую годность не годится. Новую шинель уж я вам 
сошью на славу, уж на этом постоим.

Акакий Акакиевич еще было насчет починки, но Петрович не 
дослышал и сказал:

— Уж новую я вам сошью бесприменно, в этом извольте по
ложиться, старанье приложим. Можно будет даже так, как пошла 
мода, воротник будет застегиваться на серебряные лапки под ап- 
лике.

Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели нельзя 
обойтись, и поник совершенно духом. Как же в самом деле, на что, 
на какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти поло
житься на будущее награждение к празднику, но эти деньги давно 
уже размещены и распределены вперед. Требовалось завести новые 
панталоны, заплатить сапожнику старый долг за приставку новых 
головок к старым голенищам, да следовало заказать швее три ру
бахи да штуки две того белья, которое неприлично называть в 
печатном слоге, словом: все деньги совершенно должны были ра- 
зойтися, и если бы даже директор был так милостив, что, вместо 
сорока рублей наградных, определил бы сорок пять или пятьдесят, 
то все-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в ши
нельном капитале будет капля в море. Хотя, конечно, он знал, что 
за Петровичем водилась блажь заломить вдруг чорт знает какую 
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непомерную цену, так что уж, бывало, сама жена не могла удер
жаться, чтобы не вскрикнуть: „Что ты, с ума сходишь, дурак та
кой! В другой раз ни за что не возьмет работать, а теперь разнесла 
его нелегкая запросить такую цену, какой и сам не стоит “. Хотя, 
конечно, он знал, что Петрович и за восемьдесят рублей возьмется 
сделать; однако, все же откуда взять эти восемьдесят рублей? Еще поло
вину можно бы найти: половина бы отыскалась, может быть, даже не
множко и больше; но где взять другую половину?.. Но прежде чи
тателю должно узнать, где взялась первая половина. Акакий Акакиевич 
имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по 
грошу в небольшой ящичек, запертый на ключ, с прорезанною в 
крышке дырочкой для бросания туда денег. По истечении всякого 
полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял ее 
мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и таким образом, 
в продолжение нескольких лет, оказалось накопившейся суммы более, 
чем на сорок рублей. Итак, половина была в руках; но где же 
взять другую половину? Где взять другие сорок рублей? Акакий 
Акакиевич думал-думал и решил, что нужно будет уменьшить 
обыкновенные издержки, хотя по крайней мере в продолжение 
одного года: изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать 
по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату 
к хозяйке и работать при ее свечке; ходя по улицам, ступать как 
можно легче и осторожнее по камням и плитам, почти на цыпоч
ках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок; как 
можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, 
то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном 
только демикотоновом халате, очень давнем и щадимом даже самым 
временем. Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько 
трудно привыкать к таким ограничениям, но потом как-то при- 
выклось и пошло на лад; даже он совершенно приучился голодать 
по вечерам; но за то он питался духовно, нося в мыслях своих 
вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое суще
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ствование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, 
как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто 
он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась 
с ним проходить вместе жизненную дорогу,—и подруга эта была 
не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой под
кладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже харак
тером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. 
С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешитель
ность, словом—все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь 
порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые 
дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, куницу на во
ротник. Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности. 
Один раз, переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, 
так что почти вслух вскрикнул: „Ух!“ и перекрестился. В продол
жение каждого месяца он, хотя один раз, наведывался к Петровичу, 
чтобы поговорить о шинели, где лучше купить сукна, и какого 
цвета, и в какую цену, и хотя несколько озабоченный, но всегда 
довольный возвращался домой, помышляя, что, наконец, придет же 
время, когда все это купится и когда шинель будет сделана. Дело 
пошло даже скорее, чем он ожидал. Противу всякого чаяния, ди
ректор назначил Акакию Акакиевичу не сорок или сорок пять, а 
целых шестьдесят рублей: уж предчувствовал ли он, что Акакию 
Акакиевичу нужна шинель, или само собой так случилось, но только 
у него через это очутилось лишних двадцать рублей., Это обстоя- 
тельство ускорило ход дела. Еще каких-нибудь два-три месяца не
большого голоданья—и у Акакия Акакиевича набралось, точно, 
около восьмидесяти рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало 
биться. В первый же день он отправился вместе с Петровичем в 
лавки. Купили сукна очень хорошего—и не мудрено, потому что 
об этом думали еще за полгода прежде и редкий месяц не заходили 
в лавки применяться к ценам; зато сам Петрович сказал, что лучше 
сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но такого 
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добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще 
лучше шелку и даже на вид казистой и глянцевитей. Куницы не 
купили, потому что была, точно, дорога, а вместо ее выбрали кошку 
лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали 
можно было всегда принять за куницу. Петрович провозился за 
шинелью всего две недели, потому что много было стеганья, а иначе 
она была бы готова раньше. За работу Петрович взял двенадцать 
рублей—меньше никак нельзя было: все было решительно шито на 
шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом 
проходил собственными зубами, вытесняя ими разные фигуры. Это 
было... трудно сказать, в который именно день, но, вероятно, в день 
самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича, когда Пет
рович принес, наконец, шинель. Он принес ее поутру, перед самым 
тем временем, как нужно было идти в департамент. Никогда бы в 
другое время не пришлась так кстати шинель, потому что начина
лись уже довольно крепкие морозы и, казалось, грозили еще более 
усилиться. Петрович явился с шинелью, как следует хорошему порт
ному. В лице его показалось выражение такое значительное, какого 
Акакий Акакиевич никогда еще не видал. Казалось, он чувствовал 
в полной мере, что сделал не малое дело и что вдруг показал в 
себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только 
подкладки и переправляют, от тех, которые шьют заново. Он вы
нул шинель из носового платка, в котором ее принес; платок был 
только что от прачки; он уже потом свернул его и положил в карман 
для употребления. Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, 
держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакию 
Акакиевичу; потом потянул и осадил ее сзади рукой книзу; потом 
драпировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку. Акакий 
Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава, Петро
вич помог надеть и в рукава—вышло, что и в рукава была хороша. 
Словом, оказалось, что шинель была совершенно и как раз впору. 
Петрович не упустил при сем случае сказать, что он так только, 
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потому что живет без вывески на небольшой улице и притом давно 
знает Акакий Акакиевича, потому взял так дешево; а на Невском 
проспекте с него бы взяли за одну только работу семьдесят пять 
рублей. Акакий Акакиевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, 
да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать 
пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой 
шинели в департамент. Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь 
на улице, долго еще смотрел издали на шинель и потом пошел 
нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать 
вновь на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с другой 
стороны, то есть прямо в лицо. Между тем Акакий Акакиевич шел 
в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий 
миг минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже 
усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле, две выгоды: 
одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не приметил 
вовсе и очутился вдруг в департаменте; в швейцарской он скинул 
шинель, осмотрел ее кругом и поручил в особенный надзор швейцару.
Неизвестно, каким образом в департаменте все вдруг узнали, что 
у Акакия Акакиевича новая шинель и что уже капота более не
существует. Все в ту же минуту выбежали в ] вейцарскую смотреть
новую шинель Акакия Акакиевича. Начали поздравлять его, при
ветствовать, так что тот сначала только улыбался, а потом сделалось 
ему даже стыдно. Когда же все, приступив к нему, стали говорить, 
что нужно вспрыснуть новую шинель, и что, по крайней мере, он 
должен задать им всем вечер, Акакий Акакиевич потерялся совершенно, 
не знал, как ему быть, что такое отвечать и как отговориться. Он 
уже минут через несколько, весь закрасневшись, начал было уве
рять довольно простодушно, что это совсем не новая шинель, что 
это так, что это старая шинель. Наконец, один из чиновников, 
какой-то даже помощник столоначальника, вероятно, для того, чтобы 
показать, что он ничуть не гордец и знается даже с низшими себя, 
сказал: „Так и быть, я вместо Акакия Акакиевича даю вечер, и
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прошу ко мне сегодня на чай: я же, как нарочно, сегодня именин- 
ник“. Чиновники, натурально, тут же поздравили помощника столо
начальника и приняли с охотою предложение. Акакий Акакиевич 
начал было отговариваться, но все стали говорить, что неучтиво, 
что просто стыд и срам, и он уж никак не мог отказаться. Впрочем, ему 
потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь чрез то 
случай пройтись даже и ввечеру в новой шинели. Этот весь день был 
для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный празд
ник. Он возвратился домой в самом счастливом расположении духа, 
скинул шинель и повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз 
сукном и подкладкой, и потом нарочно вытащил, для сравненья, преж
ний капот свой, совершенно расползшийся. Он взглянул на него, и сам 
даже засмеялся: такая была далекая разница! И долго еще потом 
за обедом он все усмехался, как только приходило ему на ум поло
жение, в котором находился капот. Пообедал он весело и после обеда 
уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посибарит
ствовал на постели, пока не потемнело. Потом, не затягивая дела, 
оделся, надел на плеча шинель и вышел на улицу. Где именно жил 
пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать: память 
начинает нам сильно изменять, и все, что ни есть в Петербурге, 
все улицы и домы слились и смешались так в голове, что весьма 
трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде. Как бы то 
ни было, но верно по крайней мере то, что чиновник жил в лучшей 
части города, стало быть, очень не близко от Акакия Акакиевича. 
Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти кое-какие пустын
ные улицы с тощим освещением, но, по мере приближения к квартире 
чиновника, улицы становились живее, населенней и сильнее освещены. 
Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, красиво 
одетые, на мужчинах попадались бобровые воротники, реже встреча
лись ваньки с деревянными решетчатыми своими санками, утыкан
ными позолоченными звездочками—напротив, все попадались лихачи 
в малиновых бархатных шапках, с лакированными санками, с мед
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вежьими одеялами, и пролетали улицу, визжа колесами по снегу, 
кареты с убранными козлами. Акакий Акакиевич глядел на все это, 
как на новость. Он уже несколько лет не выходил по вечерам на 
улицу. Остановился с любопытством перед освещенным окошком мага
зина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая 
женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживши таким образом 
всю ногу, очень недурную; а за спиной ее, из дверей другой комнаты, 
выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой 
эспаньолкой под губой. Акакий Акакиевич покачнул головой, и усмех
нулся, и потом пошел своей дорогою. Почему он усмехнулся, потому 
ли, что встретил вещь вовсе незнакомую, но о которой, однако же, 
все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье, или подумал он, 
подобно многим другим чиновникам, следующее: „Ну, уж эти францу
зы! Что и говорить, уж ежели захотят что-нибудь того, так уж 
точно того...“ А может быть, даже и этого не подумал—ведь нельзя 
же залезть в душу человеку и узнать все, что он ни думает. Наконец, 
достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначаль
ника. Помощник столоначальника жил на большую ногу: на лестнице 
светил фонарь, квартира была во втором этаже. Вошедши в переднюю, 
Акакий Акакиевич увидел на полу целые ряды калош. Между ними, 
посреди комнаты, стоял самовар, шумя и испуская клубами пар. 
На стенах висели всё шинели да плащи, между которыми некоторые 
были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отворотами. 
За стеной был слышен шум и говор, которые вдруг сделались яс
ными и звонкими, когда отворилась дверь и вышел лакей с подносом, 
установленным опорожненными стаканами, сливочником и корзиною 
сухарей. Видно, что уж чиновники давно собрались и выпили по 
первому стакану чаю. Акакий Акакиевич, повесивши сам шинель 
свою, вошел в комнату, и перед ним мелькнули в одно время свечи, 
чиновники, трубки, столы для карт, и смутно поразили слух его: 
беглый, со всех сто1юн подымавшийся разговор и шум передвигаемых 
стульев. Он остановился весьма неловко среди комнаты, ища и ста
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раясь придумать, что ему сделать. Но его уже заметили, приняли 
с криком, и все пошли тот же час в переднюю и вновь осмотрели 
его шинель. Акакий Акакиевич хотя было отчасти и сконфузился, 
но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, 
как все похвалили шинель. Потом, разумеется, все бросили и его, 
и шинель, и обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. 
Все это: шум, говор и толпа людей, все это было как-то чудно 
Акакию Акакиевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть 
руки, ноги и всю фигуру свою; наконец, подсел он к игравшим, 
смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и чрез несколь
ко времени начал зевать, чувствовать, что скучно, тем более, что 
уж давно наступило то время, в которое он, по обыкновению, ложился 
спать. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, 
что непременно надо выпить, в честь обновки, по бокалу .шампан
ского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной 
телятины, паштета, кондитерских пирожков и шампанского. Акакия 
Акакиевича заставили выпить два бокала, после которых он почувст
вовал, что в комнате сделалось веселее, однако ж, никак не мог 
позабыть, что уже двенадцать часов и что давно пора домой. Чтобы 
как-нибудь не вздумал удерживать хозяин, он вышел потихоньку из 
комнаты, отыскал в передней шинель, которую не без сожаления 
увидел лежавшею на полу, стряхнул ее, снял с нее всякую пушинку, 
надел на плеча и опустился по лестнице на улицу. На улице все 
еще было светло. Кое-какие мелочные лавчонки, эти бессменные клубы 
дворовых и всяких людей, были отперты, другие же, которые были 
заперты, показывали, однако ж, длинную струю света во всю дверную 
щель, означавшую, что они не лишены еще общества и, вероятно, 
дворовые служанки или слуги еще доканчивают свои толки и раз
говоры, повергая своих господ в совершенное недоумение насчет 
своего местопребывания. Акакий Акакиевич шел в веселом располо
жении духа, даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за 
какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой
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всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но, 
однако ж, он тут же остановился и пошел опять попрежнему очень 
тихо, подивясь даже сам неизвестно откуда взявшейся рыси. Скоро 
потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем 
не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались еще 
глуше и уединеннее; фонари стали мелькать реже—масла, как 
видно, уже меньше отпускалось; пошли деревянные домы, заборы; 
нигде ни души; сверкал только один снег по улицам, да печально 
чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки. Он 
приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною 
площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая 
глядела страшною пустынею.

Вдали, бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая 
казалась стоявшею на краю света. Веселость Акакия Акакиевича 
как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не 
без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его пред
чувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: 
точное море вокруг него. „Нет, лучше и не глядеть“, подумал и 
шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли 
конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед 
носом какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог 
даже различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди. 
„А ведь шинель-то моя!“ сказал один из них громовым голосом, 
схвативши его за воротник. Акакий Акакиевич хотел было уже 
закричать „караул", как другой приставил ему к самому рту кулак, 
величиною в чиновничью голову, примолвив: „А вот только крикни!" 
Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, 
дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж 
больше не чувствовал. Чрез несколько минут он опомнился и под
нялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле 
холодно и шинели нет, стал кричать, но голос, казалось, и не думал 
долетать до концов площади. Отчаянный, не уставая кричать, пу-
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стился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой 
стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с

любопытством, желая знать, какого чорта бежит к нему издали и 
кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал зады
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хающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, 
не видит, как грабят человека. Будочник отвечал, что он не видал 
никого, что видел, как остановили его среди площади какие-то два 
человека, да думал, что то были его приятели; а что пусть он 
вместо того, чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзира
телю, так надзиратель отыщет, кто взял шинель. Акакий Акакиевич 
прибежал домой в совершенном беспорядке: волосы, которые еще 
водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, 
совершенно растрепались; бок, и грудь, и все панталоны были 
в снегу. Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стук 
в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной 
только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей, 
из скромности, рукою рубашку; но, отворив, отступила назад, увидя 
в таком виде Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем 
дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо 
к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить: 
а лучше всего идти прямо к частному, что он даже ей знаком, 
потому что Анна, чухонка, служившая прежде у нее в кухарках, 
определилась теперь к частному в няньки, что она часто видит 
его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также 
всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смот
рит на всех, и что, стало быть, по всему видно, должен быть доб
рый человек. Выслушав такое решение, Акакий Акакиевич, печаль
ный, побрел в свою комнату, и как он провел там ночь, предоста
вляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе 
положение другого. Поутру рано отправился он к частному; но 
сказали, что спит; он пришел в десять—сказали опять: спит; он 
пришел в одиннадцать часов—сказали: да нет частного дома; он в обе
денное время—но писаря в прихожей никак не хотели пустить его 
и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность 
привела, и что такое случилось. Так что, наконец, Акакий Акакиевич 
раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что ему
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нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не до
пустить, что он пришел из департамента за казенным делом, а что 
вот как он на них пожалуется, так вот тогда они увидят. Против 
этого писаря ничего не посмели сказать, и один из них пошел вы
звать частного. Частный принял как-то чрезвычайно странно рас
сказ о грабительстве шинели. Вместо того, чтобы обратить внимание 
на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакиевича: 
да почему он так поздно возвращался, да не заходил ли он и не 
был ли в каком непорядочном доме, так что Акакий Акакиевич 
сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, возымеет ли 
надлежащий ход дело о шинели или нет. Весь этот день он не был 
в присутствии (единственный случай в его жизни). На другой день 
он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался 
еще плачевнее. Повествование о грабеже шинели, несмотря на то, 
что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут 
посмеяться над Акакием Акакиевичем, однако же, многих тронуло. 
Решились тут же сделать для него складчину, но собрали самую 
безделицу, потому что чиновники и без того уже много истратились, 
подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу, по 
предложению начальника отделения, который был приятелем сочи
нителю,—итак, сумма оказалась самая бездельная. Один кто-то, 
движимый состраданием, решился по крайней мере помочь Акакию 
Акакиевичу добрым советом, сказавши, чтоб он пошел не к квар
тальному, потому что хоть и может случиться, что квартальный, 
желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-нибудь об
разом шинель, но шинель все-таки останется в полиции, если он 
не представит законных доказательств, что она принадлежит ему; 
а лучше всего, чтобы он обратился к одному значительному лицу, 
что значительное лицо, спишась и снесясь с кем следует, может 
заставить успешнее идти дело. Нечего делать, Акакий Акакиевич 
решился идти к значительному лицу. Какая именно и в чем состо
яла должность значительного лица, это осталось до сих пор неизве
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стным. Нужно знать, что одно значительное лицо недавно сделался 
значительным лицом, а до того времени он был незначительным 
лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным 
в сравнении с другими еще значительнейшими. Но всегда найдется 
такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих 
есть уже значительное. Впрочем, он старался усилить значитель
ность многими другими средствами, именно: завел, чтобы низшие 
чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в 
должность; чтобы к нему являться прямо никто не смел, а чтоб 
шло все порядком строжайшим: коллежский регистратор докладывал 
бы губернскому секретарю, губернский секретарь—титулярному, или 
какому приходилось другому, и чтобы уже таким образом доходило 
дело до него. Так уж на святой Руси все заражено подражанием, 
всякий дразнит и корчит своего начальника. Говорят даже, какой- 
то титулярный советник, когда сделали его правителем какой-то 
отдельной небольшой канцелярии, тотчас же отгородил себе особенную 
комнату, назвавши ее „комнатой присутствия*, и поставил у дверей 
каких-то капельдинеров с красными воротниками, в галунах, кото
рые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему, 
хотя в „комнате присутствия* насилу мог уставиться обыкновенный 
письменный стол. Приемы и обычаи значительного лица были со
лидны и величественны—но немногосложны. Главным основанием 
его системы была строгость. „Строгость, строгость и—строгость*, 
говаривал он обыкновенно, и при последнем слове обыкновенно 
смотрел очень значительно в лицо тому, которому говорил. Хотя, 
впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток 
чиновников, составлявших весь правительственный механизм канце
лярии, и без того был в надлежащем страхе: завидя его издали, 
оставлял уже дело и ожидал, стоя в вытяжку, пока начальник 
пройдет через комнату. Обыкновенный разговор его с низшими от
зывался строгостью и состоял почти из трех фраз: „Как вы смеете? 
Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?*
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Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, 
услужлив; но генеральский чин совершенно сбил его с толку. По
лучивши генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и 
совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ров
ными себе, он был еще человек, как следует, человек очень поря
дочный, во многих отношениях даже неглупый человек; но как 
только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним 
чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон: молчал, 
и положение его возбуждало жалость тем более, что он сам даже 
чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В гла
зах его иногда видно было сильное желание присоединиться к ка
кому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала 
его мысль: не будет ли это уж очень много с его стороны, не бу
дет ли фамилиарно, и не уронит ли он чрез то своего значения. 
И вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том 
же молчаливом состоянии, произнося только изредка какие-то одно
сложные звуки, и приобрел таким образом титул скучнейшего че
ловека. К такому-то значительному лицу явился наш Акакий Ака
киевич, и явился во время самое неблагоприятное, весьма некстати 
для себя, хотя, впрочем, кстати для значительного лица. Значи
тельное лицо находился в своем кабинете и разговорился очень-очень 
весело с одним недавно приехавшим старинным знакомым и това
рищем детства, с которым несколько лет не видался. В это время 
доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин. Он спросил отры
висто: „Кто такой?“ Ему отвечали: „Какой-то чиновник44.—„А! Может 
подождать, теперь не время44, сказал значительный человек. Здесь 
надобно сказать, что значительный человек совершенно прилгнул: 
ему было время, они давно уже с приятелем переговорили обо всем 
и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаниями, 
слегка только потрепливая друг друга по ляжке и приговаривая: 
„Так-то, Иван Абрамович!44—„Этак-то, Степан Варламович!44 но при 
всем том, однако же, велел он чиновнику подождать, чтобы показать 
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приятелю, человеку давно не служившему и зажившемуся дома в 
деревне, сколько времени чиновники дожидаются у него в передней. 
Наконец, наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь и вы
куривши сигарку, в весьма покойных креслах с откидными спинками, 
он, наконец, как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, оста
новившемуся у дверей с бумагами для доклада: „Да, ведь там стоит, 
кажется, чиновник; скажите ему, что он может войти“. Увидевши 
смиренный вид Акакия Акакиевича и его старенький вицмундир, 
он оборотился к нему и вдруг сказал: „Что вам угодно?“ голосом 
отрывистым и твердым, которому нарочно учился заране у себя 
в комнате, в уединении и перед зеркалом, еще за неделю до полу
чения нынешнего своего места и генеральского чина. Акакий Ака
киевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, 
несколько смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свобода 
языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время, 
частиц „того“, что была де шинель совершенно новая, и теперь 
ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтоб 
он ходатайством своим как-нибудь того, списался бы с г. обер- 
полициймейстером, или другим кем, и отыскал шинель. Генералу, 
неизвестно почему, показалось такое обхождение фамилиарным. „Что 
вы, милостивый государь,—продолжал он отрывисто:—не знаете по
рядка? Куда вы зашли? Не знаете, как водятся дела? Об этом вы 
бы должны были прежде подать просьбу в канцелярию; она пошла 
бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передана 
была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне...“

— Но, ваше превосходительство,—сказал Акакий Акакиевич, ста
раясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только 
в нем была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным 
образом,—я, ваше превосходительство, осмелился утрудить потому, 
что секретари того... ненадежный народ...

— Что, что, что?—сказал значительное лицо.—Откуда вы на
брались такого духу? Откуда вы мыслей таких набрались? Что за 
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буйство такое распространилось между молодыми людьми против 
начальников и высших!—Значительное лицо, кажется, не заметил, 
что Акакию Акакиевичу забралось уже за пятьдесят лет. Стало быть, 
если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только 
относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было семьдесят 
лет. „Знаете ли' вы, кому это говорите? Понимаете ли вы, кто стоит 
перед вами? Понимаете ли вы это, понимаете ли это? Я вас спраши
ваю ?“ тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, 
что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. Акакий 
Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак 
не мог стоять: если бы не подбежали тут же сторожа поддержать 
его, он бы шлепнулся на пол; его вынесли почти без движения. 
А значительное лицо, довольный тем, что эффект превзошел даже 
ожидание, и совершенно упоенный мыслью, что слово его может 
лишить даже чувств человека, искоса взглянул на приятеля, чтобы 
узнать, как он на это смотрит, и не без удовольствия увидел, что 
приятель его находится в самом неопределенном состоянии и начи
нал даже с своей стороны сам чувствовать страх.

Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого 
не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь 
свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим. 
Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тро
туаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех 
сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и доб
рался он домой, не в силах будучи сказать ни одного слова; весь 
распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее 
распеканье! На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. 
Благодаря великодушному вспомоществованию петербургского кли
мата, болезнь пошла быстрее, чем можно было ожидать, и когда 
явился доктор, то он, пощупавши пульс, ничего не нашелся сделать, 
как только прописать припарку, единственно уже для того, чтобы 
больной не остался без благодетельной помощи медицины; а впрочем, 
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тут же объявил ему чрез полтора суток непременный капут. После 
чего обратился к хозяйке и сказал: „А вы, матушка, и времени 
даром не теряйте, закажите ему теперь же сосновый гроб, потому 
что дубовый будет для него дорог Слышал ли Акакий Акакиевич 
эти произнесенные роковые для него слова, а если и слышал, про
извели ли они на него потрясающее действие, пожалел ли он о горе
мычной своей жизни, — ничего этого неизвестно, потому что он нахо
дился все время в бреду и жару. Явления, одно другого страннее, 
представлялись ему беспрестанно: то видел он Петровича и заказы
вал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые 
чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал 
хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла; то спра
шивая, зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть 
новая шинель; то чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслу
шивая надлежащее распеканье, и приговаривает: виноват, ваше пре
восходительство; то, наконец, даже сквернохульничал, произнося самые 
страшные слова, так что старушка-хозяйка даже крестилась, отроду 
не слыхав от него ничего подобного, тем более, что слова эти сле
довали непосредственно за словом „ваше превосходительство*. Далее 
он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было 
понять, можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли 
ворочались около одной и той же шинели. Наконец, бедный Акакий 
Акакиевич испустил дух. Ни комнаты ни вещей его не опечаты
вали, потому что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, 
оставалось очень немного наследства, именно: пучок гусиных перьев, 
десть белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, 
оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому 
все это досталось, бог знает, об этом, признаюсь, даже не интересовался 
рассказывающий сию повесть. Акакия Акакиевича свезли и похоро
нили. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы 
в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, ничем 
не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже 
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не обратившее на себя внимание и естествонаблюдателя, не пропу
скающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть 
ее в микроскоп; существо, переносившее покорно канцелярские на
смешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для 
которого все же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул 
светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на 
которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастие, как обру
шивается оно на главы сильных мира сего!.. Несколько дней после 
его смерти послан был к нему на квартиру из департамента сторож, 
с приказанием немедленно явиться: начальник де требует; но сторож 
должен был возвратиться ни с чем, давши отчет, что не может 
больше придти, и на запрос: „почему?“ выразился словами: „Да так, 
уж он умер, четвертого дня похоронили44. Таким образом узнали 
в департаменте о смерти Акакия Акакиевича, и на другой день уже 
на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и выста
влявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклоннее 
и косее.

Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии 
Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно 
после своей смерти, как бы в награду за непримеченную никем 
жизнь. Но так случилось, и бедная история наша неожиданно прини
мает фантастическое окончание. По Петербургу Пронеслись вдруг 
слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться 
по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной 
шинели, и под видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, 
не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, 
на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы, словом, всякого рода меха 
и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. 
Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца 
и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича; но это внушило ему, 
однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого 
не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали 
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погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, 
что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, но даже 
и надворных советников, подвержены совершенной простуде по при
чине частого сдергиванья шинелей. В полиции сделано было распо
ряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало, живого или 
мертвого, и наказать его, в пример другим, жесточайшим образом, 
и в том едва было даже не успели. Именно будочник какого-то 
квартала в Кирюшкином переулке схватил было уже совершенно 
мертвеца за ворот на самом месте злодеяния, на покушении сдернуть 
фризовую шинель с какого-то отставного музыканта, свиставшего 
в свое время на флейте. Схвативши его за ворот, он вызвал своим криком 
двух других товарищей, которым поручил держать его, а сам полез 
только на одну минуту за сапог, чтобы вытащить оттуда тавлинку 
с табаком, освежить на время шесть раз на веку примороженный 
нос свой; но табак, верно, был такого рода, которого не мог вынести 
даже и мертвец. Не успел будочник, закрывши пальцем свою правую 
ноздрю, потянуть левою полгорсти, как мертвец чихнул так сильно, 
что совершенно забрызгал им всем троим глаза. Покамест они под
несли кулаки протереть их, мертвеца и след пропал, так что они 
не знали даже, был ли он, точно, в их руках. С этих пор будочники 
получили такой страх к мертвецам, что даже опасались хватать 
и живых, и только издали покрикивали: „Эй, ты, ступай своей 
дорогою !“ и мертвец-чиновник стал показываться даже за Калинкиным 
мостом, наводя немалый страх на всех робких людей. Но мы, однако 
же, совершенно оставили одно значительное лицо, которое, по на
стоящему, едва ли не был причиною фантастического направления, 
впрочем, совершенно истинной истории. Прежде всего долг справедли
вости требует сказать, что одно значительное лицо, скоро по уходе 
бедного распеченного в пух Акакия Акакиевича, почувствовал что-то 
вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо; его сердцу были 
доступны многие добрые движения, несмотря на то, что чин весьма 
часто мешал им обнаруживаться. Как только вышел из его каби
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нета приезжий приятель, он даже задумался о бедном Акакии 
Акакиевиче. И с этих пор почти всякий день представлялся ему 
бледный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распе
канья. Мысль о нем до такой степени тревожила его, что неделю спустя 
он решился даже послать к нему чиновника узнать, что он и как, 
и нельзя ли в самом деле чем помочь ему; и когда донесли ему, 
что Акакий Акакиевич умер скоропостижно в горячке, он остался 
даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе. 
Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятное впечатле
ние, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у кото
рого нашел порядочное общество, а что всего лучше, все там были 
почти одного и того же чина, так что он совершенно ничем не мог 
быть связан. Это имело удивительное действие на душевное его 
расположение. Он развернулся, сделался приятен в разговоре, любезен, 
словом, провел вечер очень приятно. За ужином выпил он стакана 
два шампанского—средство, как известно, недурно действующее в 
рассуждении веселости. Шампанское сообщило ему расположение 
к разным экстренностям, а именно: он решил не ехать еще домой, 
а заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне, даме, кажется, 
немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно при
ятельские отношения. Надобно сказать, что значительное лицо был 
уже человек не молодой, хороший супруг, почтенный отец семейства. 
Два сына, из которых один служил уже в канцелярии, и миловидная 
шестнадцатилетняя дочь с несколько выгнутым, но хорошеньким 
носиком, приходили всякий день целовать его руку, приговаривая: 
„bonjour, рара“. Супруга его, еще женщина свежая и даже ничуть не 
дурная, давала ему прежде поцеловать свою руку, и потом, переворо
тивши ее на другую сторону, целовала его руку. Но значительное 
лицо, совершенно, впрочем, довольный домашними семейными нежно
стями, нашел приличным иметь для дружеских отношений приятель
ницу в другой части города. Эта приятельница была ничуть не 
лучше и не моложе жены его; но такие уж задачи бывают на свете,
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и судить об них не наше дело. Итак, значительное лицо сошел 
с лестницы, стал в сани и сказал кучеру: „к Каролине Ивановне“, 
а сам, закутавшись весьма роскошно, в теплую шинель, оставался 
в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для 
русского человека, то есть, когда сам ни о чем не думав] in >, а между
тем мысли сами лезут в голову одна другой приятнее, не давая 
даже труда гоняться за ними и искать их. Полный удовольствия, 
он слегка припоминал все веселые места проведенного вечера, все 
слова, заставившие хохотать небольшой круг, многие из них он даже 
повторял вполголоса и нашел, что они всё так же смешны, как 
и прежде, а потому не мудрено, что и сам посмеивался от души. 
Изредка мешал ему, однако же, порывистый ветер, который, выхва- 
тившись вдруг бог знает откуда и нивесть от какой причины, так 
и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлобуча, как 
парус, шинельный воротник, или вдруг с неестественною силою набра
сывая ему его на голову и доставляя таким образом вечные хлопоты 
из него выкарабкиваться. Вдруг почувствовал значительное лицо, 
что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, 
он заметил человека небольшого роста в старом поношенном виц
мундире и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо 
чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. 
Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, 
что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, 
произнес такие речи: „А! Так вот ты, наконец! Наконец, я тебя 
того, поймал за воротник! Твоей-то шинели мне и нужно! Не похло
потал об моей, да еще и распек—отдавай же теперь свою!“ Бедное 
значительное лицо чуть не умер. Как ни был он характерен в канце
лярии и вообще перед низшими, и хотя, взглянувши на один му
жественный вид его и фигуру, всякий говорил: „у, какой характер!“ 
но здесь он, подобно весьма многим имеющим богатырскую наружность, 
почувствовал такой страх, что не без причины даже стал опасаться 
насчет какого-нибудь болезненного припадка. Он сам даже скинул
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поскорее с плеч шинель свою и за
кричал кучеру не своим голосом: „По
шел во весь дух домой!" Кучер, услы
шавши голос, который произносится 
обыкновенно в решительные минуты 
и даже сопровождается кое-чем го
раздо действительнейшим, упрятал на 
всякий случай голову свою в плечи, 
замахнулся кнутом и помчался, как 
стрела. Минут в шесть с небольшим, 
значительное лицо уже был пред 
подъездом своего дома. Бледный, пере
пуганный и без шинели, вместо того, 
чтобы к Каролине Ивановне, он при
ехал к себе, доплелся кое-как до своей 

137



комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке, так что на 
другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо: „Ты сегодня 
совсем бледен, папа“. Но папа молчал и никому ни слова о том, 
что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать. Это проис
шествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже 
стал говорить подчиненным: „Как вы смеете, понимаете ли, кто 
перед вами“; если же и произносил, то уж не прежде, как выслу
шавши сперва, в чем дело. Но еще более замечательно то, что 
с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца: 
видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам, 
по крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы 
сдергивали с кого шинели. Впрочем, многие деятельные и заботливые 
люди никак не хотели успокоиться и поговаривали, что в дальних 
частях города все еще показывался чиновник-мертвец. И точно, один 
коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось 
из-за одного дома привидение; но, будучи по природе своей несколько 
бессилен, так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинув
шись из какого-то частного дома, сшиб его с ног, к величайшему 
смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую 
издевку по грошу на табак,—итак, будучи бессилен, он не посмел 
остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока, наконец, 
привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: „Тебе чего 
хочется ?“ и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. 
Будочник сказал: „ ничего “, да и поворотил тот же час назад. При
видение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные 
усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось 
совершенно в ночной темноте.



„Невский проспект“ печатается по изданию ,, Арабески “, 
часть вторая. СПБ. 1835.

„Нос“— по изданию: „Сочинения Н. ГоголяСПБ. 1842, 
т. III, с исправлениями по автографу и „ Современнику “, 
1836, т. Ш.

„ Шинель “— по изданию: „Сочинения Н. Гоголя “. СПБ. 
1842, т. Ш.





СОДЕРЖАНИЕ

Невский проспект.................................... 7

Нос................................................................... 53

Шинель........................................................... 93





Редактор
И. М. Рубановский.

Художественная редакция 
М. П. Сокольников.

Литературно-техническое на
блюдение В. В. Чешихина. 

Технический редактор 
Л. А. Фрязинова.

Сдано в набор 27 IX 1936. 
Подпис. в печать 11 П 1937. 
Тир. 10.300. Уполном. Глав
лита В - 9057. Заказ тип. 
№ 4093. Заказ ,Ас“ 274. 
Инд. А-8. Бум. 72 X НО1/в.

Печ. лист. 18. У. а. л. 6.
* $ *

ГОЗНАК,
Москва, Мытная, 17.

Цена Р. 15
Переплет Р. 5





?K/r Ж

J

да

;.ut

L»

7
< PH. •

M<

>yж

H;

Ъ ??’ ДМ!

H

♦ M , rr

MWSX X
r

+'r

.♦»

’М

'.“Л

H?

4»)

к » ЛдА

i‘ те’ 
,' Nii./ 

'SS.

, AW

А •' ‘М.,

Ж 
’♦(Е 
С ’лх 
Hhw ч

MS

АлЦ./ Л.'’,*‘"''' .'•*''

?V’ \
• . ♦•'.•• • Л\м

я •« 7,1 '• 
6 ЧМ »?<»Д

’* ’Vtl

»A ‘ Л '

VW’-• г 
7 д ач’/Ж '«I:? .Ъ1й*< 
.Д "’♦♦•bWo

аСлЧ/

't! W£p*7‘’з:

ж
' ; и Г1 । г » Jr V « » à J i.i

жж«

ЛчШ:

жЖ1
<>< 1

A‘>’.*ièT?} дAJ**4? ’* J 
’J' 'I 7,1 д ■< «'*.., ‘W 
®ЙЙ»

‘И

4‘toAv

ю»ГЬ>^ *^<ч. ', .ч. /‘те,^*41. ♦И', 44.

X

t. Ачч i. Лх,, '!пл.:7

А™ »' !

гА>М

• '*,4.» T V ‘-M . • » ‘ >1 . » . u,

%-rtt £ -и.&! z, -, h!;^« 4 - th..I(

тел?

Я- 4Й 41-

7

^:1W1 £wbi a

MiV/l’xi1 

7А/'й 
'?'.<< Гъ f|

i /. • . ‘ А

Os

м. iu ,У*?? ^.Рм*\

«

' "■ \л “

WjeiJW

\,.i.

та •

(КИЛ

,.л

.hi.

М

ч-

Ожи
«О

|||^’

” А**~ ^Гт-чЬ *5»

Л .-WW Ч

ЙЮКта

я j

^..............

ш

№»УЛ
LIMW

етжieesiMSt

^ЖМГ1 ...... «Ж® 
iÆW

^44(7*

*;?Ж
^'А?Й

ЙЖл 
&5ЖЖ

. <«■»■ <3^ ИМ'ч *Д'- */ - U ,j‘.\4 
'•'■ ,ч ,’W 4 j‘4Z 7 ' ** 7:‘Ji“*■* •";

¥^> 
4 ;.*■•"

S™

pwÆS

► '•'•“ • 4М.<фГ

и ч, < ■ . 4 • а-
Л Л > > <v.
V7 vv

‘ч,

’•АМ /• * V ** * чл

аш»ДЯМ
.... ........... ■Я> V44 ”'*'

SX- -s

•■■■■ - • a.:-aаа:' . ■■■■■ -■■

.</1 ■'» ■ ' *•/77 •’ V. Ъ'■? “
*'V Æ

pWWfe 
ite««ss«?

ЛА*/

■М'ХWv ‘
4,44 V,- ù

/J

7

/А‘Л 
й-

7<> ..„
1W)ï

ЙЙЙ 

lu* ïüA4« 4. •’,!/' X

ïWt?? :în 7 '’7Ï r4-

№«F^л.йН^-Л^ч XS• ®«л T*Æa№^ &

WM-/- #> 
Л* teQ-

Д W •'< ’ 
» , .

<4.7'7'^ у "’А<л!.л 13}
V *r,S. '4U. .» ч- -х < ; .к >-,.ь • ,,„t.

«’4R'Ч.ЧЧ«'^*•?1,• ’ 7\-'7’'Т ' Î **

. ■ М^Л.*-•<’:.&; <'?V,..- ?
'ЙД‘.
F..47.1'/

4 v 
®Ж", 
ЖЙЛ

. Æ /-■'V'J-- ‘.W-bK-J tiw A Уж фЯЖ'Ш

u: » i 1. IftA .• И, «ЛГ» < ) .д 
'• -^ 41 Г ' <<..<'l/A '«., .

WO®''!

,4V

y&'U л 
'«W А

^.w?iW , 4 ‘-лл. .УГи.яЛ ra4,^-à 44ça

’AS

itSSiTM^s 
• Л| 'JhlXb д|''ЛД<'./Х

jaw ‘MW4 ■.,

Wyr’sAtLt ■,'ty

•’.7V.V-4'ï h *4 ’ * *■■ ' « 
• "!ж. • >” л rù»«t71 ** »***'<* C Z /JW- <A.

Г’М!№ 4P? I ад . Л» 
.’М

..A?

«W. h ЛИЛЛ
1441ч Л* ■■

il,;г 1 н“"Ч_> нft, iM-K'-ifo '

н-Л

>,ч4 -, ,* 
W 

♦Ar£tvÆ,.'<

!А<фж&.да
’'h-'/’V. teXw à- - ДА-G

Ч/ч Al

Гт >м,.
Ж

W44 ' \ V?* 
•Ww? 
", ’ /чч, Л ( етН

t* A< л <V • »<

ЗШЖШЗ *ТДРиу ^рг • Др •, *••

l’A ’S ,ш! М‘ •»% ••-’•Я’- ЖШ'Чк-Ак^

1.иЛ'Т
Ж/ 
ет

УЛйм

«Ь
% у и

МСК'

ж
Ж

ш ' Й

;о 
г1

?Жеи ’*rw 4 
ШжэЫ
,Л', Л-Ч-Ч-ичл-*. /

Ть
i^'V -ч.-1 Л

Ж»О> 
a:.? ■

л ■"

JV1. . . tA1

r*T JWU .

Ni М&2

bOsisfeij

KW®

«


